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Аннотация
Кристоф Симон (р. 1972) – известный швейцарский джазмен и писатель.
«Франц, или Почему антилопы бегают стадами» (Franz oder Warum Antilopen nebeneinander laufen, 2001) – первый роман Симона – сразу же снискал у читателей успех, разошелся тиражом более 10000 экземпляров и был номинирован на премию Ингеборг Бахман. Критики называют Кристофа Симона швейцарским Сэлинджером.
«Франц, или Почему антилопы бегают стадами» – это роман о взрослении, о поисках своего места в жизни. Главный герой, Франц Обрист, как будто прячется за свое детство, в свою гимназию-«кубик». «“Кубик” – это мое гнездо, мой родной язык, моя спецмастерская, тогда как мир вокруг подобен пасмурному четвергу, это мир <…> от которого всякий предпочтет держаться подальше, если у него не дупло в голове», – утверждает он. Мир в глазах Франца смешон и убог, причем таким же точно смешным и убогим герой считает и самого себя. «Лишние» дети – проблема актуальная и в нашей стране. А если учесть, что роман прекрасно написан, к судьбе юного Франца Обриста никто не останется равнодушным.
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В предгорьях Альп

Я был гимназистом и курил травку. Без травки я уже вообще не обходился. Во всяком случае, если я не совокуплялся с носком, не торчал в классе и не валялся в отключке у родителей в Лерхенфельде, — я курил. По дороге в гимназию на велике, по темным углам на велосипедной стоянке, под кустом бузины — все шесть лет подряд: переходный девятый класс, потом десятый, потом еще раз десятый, одиннадцатый, двенадцатый и еще раз двенадцатый. Вечно под кайфом, точно крот, балансирующий на канате.
Обитал я в Туне, небольшом городе в альпийских предгорьях. До десяти лет я там просто таскался за своим старшим братом, а с десяти до двадцати прятался от девчонок. При том, что городу есть чем похвастаться: благодатная река Аре, озеро с ныряющими лебедями, несколько горных вершин по соседству, региональная больница, воинская часть и вполне внушительный замок. Туристы с ума сходили по этому замку. Спросите какого-нибудь страхового статистика из Тель-Авива или учительницу скрипки из Нидерландов, что им больше всего понравилось в Швейцарии, и они назовут Церингенский замок с четырьмя башнями по углам — сразу после грозного Маттерхорна, Часовенного моста в Люцерне и деградировавших медведей в Медвежьей яме. (Вечно задыхаться начинаю, как только подумаю о туристах.) Но прежде всего Тун — это безумный гарнизонный городишко. Всякий раз, когда я катил по улице Альменд в «кубик», я готов был все зубы прозакладывать, что меня вот-вот снесет либо танк, либо армейская десятитонка, либо майор на белом «опеле». «Кубик» — это наша гимназия. Ее все так называют, потому что она выстроена в форме куба: квадратные плоскости, составленные под прямыми углами… Тот еще «кубичек» — по крыше колючая поволока, чтобы голуби не садились, а стены такие, что атомную войну выдержат: забаррикадировался и смотри себе, как весь мир летит в тартарары. «Крепость» — это подошло бы больше. Только крепостью гимназию никто не называет — слишком мрачно. «Кубик», и все тут.

Двенадцатый класс (по второму заходу), конец мая 1995 г. Началось все с ерунды, с какого-то дурацкого семейного разговора, потом мы начали ссориться, и я схватил велосипед и дал деру. Мать с криком выскочила за мной, но на улице Лерхенфельд я от нее оторвался. Была субботняя ночь. Я покатил в сторону центра и, обогнув казарму, свернул на Милитерштрассе, подальше от лихачей, которые носятся на купленных в рассрочку «альфа-ромео» и низкопосаженных «ниссанах» с гремящими колонками «пионер», охотясь на тех, кому надоело жить. Я поехал по обсаженным деревьями улочкам через кварталы Шёнау и Хомад и со стороны Фрутигенштрассе подкатил к «кубику». Пристегнув велосипед к моргающему фонарю у центрального входа, обошел запертое здание кругом (восточный вход, северный, западный), затем вскарабкался по стальной обшивке, отыскал подходящее окно — в любом здании есть хотя бы одно окно, которое не заперто, — и вот я уже там, в «кубике», где для меня всегда найдется местечко.
Я был единственным живым существом в здании, не считая мышей в велосипедном гараже. Побродив, как привидение, по классным комнатам и широким коридорам, я через люк поднялся на усыпанную гравием плоскую крышу. С озера тянул прохладный бриз. Я посмотрел на ночной город, на звезды, рассыпанные, как соль, на небе, свернул джойнт, прошелся стуча зубами по хрусткой крыше, нырнул обратно внутрь здания, где было теплее, спустился по каменной лестнице в велосипедный гараж, хлебнул глоток картофельной водки, которую одинокий завхоз держал в бутылке из-под минеральной воды за отопительным котлом, и, привалившись спиной к едва теплому бойлеру, проспал до полудня воскресенья. Проснулся с одеревенелой шеей и отлежанными руками и ногами, встал, отжался (четыре раза), прогнулся (шесть) и подтянулся на дымоотводе (два с половиной). Потом вымел из углов мышиный яд — сине-зелёные жизнененавистнические гранулы — и бросил его в подставку для зонтиков у восточного входа. Я бы с удовольствием вернулся и покормил мышей, но у меня не было с собой ничего съестного. От мысли о еде у меня заурчало в животе, я поднялся на второй этаж и стащил из незапертого кабинета заместительницы директора немного сушеного инжира (она хронически страдала запорами); в качестве компенсации я старательно смастерил из бумаги кораблик и оставил у нее на столе — пусть до конца жизни гадает, откуда он там взялся. Я подумал, кому бы позвонить с ее телефона, но не считая брата (которому я не люблю звонить) и Венесуэлы Люти (которая в тот момент наверняка обливала бензином и поджигала во славу свободы передвижения таможенные барьеры где-нибудь в Базеле или Киассо), не смог вспомнить никого, с кем бы мне хотелось перекинуться парой фраз. Я был один-одинешенек на всем белом свете (точно так же, как и любой другой). В конце концов набрал номер наугад и полчаса болтал с зубным врачом и счастливым отцом семейства из Найроби.
Все воскресенье я радостно слонялся по «кубику»; до утра понедельника была уйма времени — шестнадцать часов, пятнадцать, четырнадцать… Заглянул в копировальный аппарат в учительской — не оставил ли Вульшлегер, наш классный руководитель и учитель английского, опять чего-нибудь ценного под крышкой, как в прошлом ноябре, когда Ридель нашел там листок с контрольной и одно время даже казалось, что я закончу зимний семестр без очередного последнего предупреждения. Все английские предложения на одном листе! Ридель вытащил меня с компьютерного курса, мы с ним пошли в библиотеку, все перевели и зазубрили наизусть. Мы договорились сделать несколько ошибок, чтобы Вулыылегер ничего не заподозрил. Все складывалось как нельзя лучше. И тут нас будто обухом по голове ударили — оказалось, что в квартиру Вульшлегера под самой крышей в доме на Гербернгассе угодила молния и контрольная отменяется.
Опустив крышку ксерокса, я отправился в наш класс (двенадцатый «В», столы расставлены в форме подковы) и распахнул окно, чтобы впустить свежий воздух и ясные, славные воскресные звуки. Поменял свой стул на другой, поудобней, подвинул парту чуть ближе к окну, чтобы Гонсалвес, когда будет крутить проектор, меня не видел, привесил на стену постер швейцарской национальной сборной по футболу (Кубок мира-94, США) — какой-то шутник бросил его вместе с классным журналом в стоявшую вместо мусорницы коробку из-под бананов. Потом я просто бродил туда-сюда — в класс, из класса, на крышу, в туалет, в гараж… в сумерках, в ночи, во сне, под кайфом. Не так уж много нужно для счастья: укромный уголок, хорошая травка, разговор с собой и уверенность, что все останется как всегда.

Никаких обид

Щелкнул выключатель, загудели неоновые лампы. Я проснулся в гараже, зажатый между велосипедами и мопедами (каких-нибудь старшеклассниц, которых коварные парни из парусного клуба заманивали перед выходными к себе на яхты покататься по Тунскому озеру и накачивали там алкоголем). Наступил понедельник, и вся канитель начиналась сначала.
Я увидел завхоза, открывающего ворота. На нем были мятые оранжевые штаны, белая майка, а за собой он тащил метлу. С угрюмым семичасовым лицом завхоз принялся рассыпать по углам мышиный яд.
Я был рад видеть завхоза. Мы испытывали друг к другу товарищеские чувства, несмотря на то, что были совершенно с ним непохожи: он — широкоплечий, весь в татуировках, я — долговязый и худой, он пил — я курил траву, у него была своя профессиональная честь, которая требовала много больше, чем просто воевать с пылью и засорами в трубах, — я, напротив, бежал как от огня от любой ответственности. Нас связывали лишь редкие партии в нарды у него дома на улице Оберматтвег в районе Гватт, да еще то, что мы оба были частью «кубика» так же, как Церингенский замок — частью Туна.
На полу валялись остатки косяков. За последние тридцать часов я скурил две или три дюжины — от такого и стадо слонов окосеет. Я подобрал окурки и подул, чтобы развеять пепел. Потом осторожно выкатил из стойки первый попавшийся велосипед.
— А, гроза гимназистов! — воскликнул я на весь гараж и с шумом загнал велосипед обратно в стойку, недвусмысленно давая понять завхозу, что сам-то я гимназист ни в чем не повинный и вообще только что приехал. — Кому сегодня достанется?
Завхоз удивленно обернулся. Лицо его просияло.
— Представляешь, какие гады!
Он двинулся в мою сторону.
Мы всегда были не прочь перекинуться парой слов. Завхоз высказывал все, что он думает о подлых маленьких тварях и липких масляных пятнах, я ему поддакивал, после чего он отвешивал мне дружеского подзатыльника, и мы расходились каждый по своим делам.
— Сыплю им яд, а они сжирают все подчистую, будто так и надо. Наутро ни крошки, и хоть бы один дохлый мышонок где-нибудь валялся. Ничто их не берет.
Обе ладони у меня были заняты окурками, и только я хотел сделать понимающий жест — что тут, мол, говорить, мне ли не знать это племя, — как все они посыпались на пол, будто бумажные обрезки из шредера.
— Придется ставить мышеловки. — Завхоз стоял прямо передо мной и закручивал банку с мышиной смертью. — Сяду в углу и буду караулить. Чтоб сразу по новой заряжать, как сработает. Ничего, я их всех изведу, ни одной не останется.
— Лучше с этим не откладывать. Приступайте прямо сейчас.
Я старался наступить одновременно на столько окурков, сколько возможно.
Завхоз положил яд в карман. Потом посмотрел на меня, будто только что увидел, и спросил:
— Франц, какого черта ты в такую рань делаешь в «кубике»?
Я замялся.
— Надо позаниматься. — И неопределенно добавил: — Контрольная.
Завхоз наморщил лоб. Взгляд его скользнул вниз и остановился на моих ботинках, из-под которых торчали окурки.

Я попытался выкрутиться и, качая головой, произнес:
— Надо же! Кто-то здесь балуется травкой.
Подняв окурок, я провел им у себя перед носом и
почесал в голове, будто раздумывая, кто способен на столь бесстыдное нарушение распорядка.
— Тут вам только и остается, что караулить. Какой только заразы не занесут! И микробов, и мышей, и солидола с гашишем.
Не сработало.
Завхоз тяжелым взглядом смотрел мне в глаза.
— Скажи-ка, Франц, почему всякий раз, когда я тебя вижу…
— Ну, мне пора, — быстро сказал я и сделал шаг в сторону лестницы, но тут сильная рука завхоза легла мне на плечо и развернула обратно.
— Всякий раз, когда я тебя вижу, ты держишь в руке косяк.
Я ответил не раздумывая:
— Что поделаешь. Всякий раз, когда я вижу вас, жутко разит водкой.
Этого он не любил. В другой день он бы сразу побагровел и принялся отчитывать меня за то, что я рискую учебой и пускаю свою жизнь по ветру. А может, дал бы под зад метлой, забыв про дружбу. Только в это утро он ничего подобного не сделал, и в первый момент мне такая перемена даже понравилась.
— У меня это профессиональное, — хитро сказал он. — Я этим от микробов и пыли очищаюсь. Дезинфекция такая.
Он сильнее сдавил мне плечо.
— Франц, это что для тебя — верх счастья? Сидеть в паршивом подвале и травиться?
— Мне это нравится.
— А мне нет.
— Я всё уберу.
— Да я не про то, что ты насвинячил. — Голос его был раздраженным, как всегда по утрам, пока он еще мало выпил. — Ты хоть понимаешь, что у тебя внутри творится, когда ты накачиваешься этой дрянью?
— Ничего.
Если бы гашиш на самом деле был такой вредный, как думает завхоз, я бы уже давно превратился в горстку праха в урне на шкафу у родителей.
— Ничего?
— Ну, может быть, классный оркестр из звуков и запахов и два огромных букета подсолнухов.
— Болван. И какая мне радость играть в нарды с болваном!
— Теперь послушайте меня, как вас там… всё время забываю ваше имя.
Конечно, я помнил его имя. Эрйылмаз. Хюсейин Эрйылмаз.
Я прищурился и посмотрел ему прямо в глаза, испещренные красными прожилками.
— Почему вы не заведете себе нормального имени, чтоб можно было запомнить?
Эрйылмаз и ухом не повел. С юмором у него было туго. Тем временем я думал, как мне выпутаться, и инстинктивно сделал самое неподходящее — зажег окурок, который поднял с пола и держал в руке. Я никогда не отличался особенно умными решениями и тут, конечно, себе не изменил.
— У тебя уже совсем мозги набекрень съехали, Франц. По всему видать, они на пару с кишечником работают. Производят одно дерьмо.
Я попытался освободиться, но не вышло.
Самым правильным сейчас было бы сказать: «Ладно, ладно, Эрйылмаз, ваша взяла. Все, больше не курю. Никаких обид».
Но вместо этого я пробурчал:
— Со стороны оно-то всегда все ясно, метельщик. Чик-чик, обрезал, что не по кайфу, остальное подмалевал, как хочется, — и готово дело. Да какого черта?!
Вы что, и вправду думаете, будто жрать водку в котельной чем-то благороднее?
Глаза у него превратились в узкие щелочки. Не говоря больше ни слова, он положил мою руку с тлеющим окурком на седло велосипеда и ну дубасить по ней метлой. Прям ручкой метлы! Молотил до тех пор, пока я не бросил окурок. Потом отпустил руку и затоптал искры на полу. Я чувствовал, что наделал глупостей по самое некуда, и старался не смотреть на Эрйылмаза. Через минуту помещение стало наполняться десятиклассницами и десятиклассниками, велосипедами и болтовней. Десятиклашки всегда приходили первыми и всегда группами по три, по четыре, чтобы до географии успеть рассказать друг другу, сколько всего они сделали в эти выходные первый раз в жизни (в первый раз дали денег шарманщику на вокзале, в первый раз прогуляли до часа ночи, в первый раз от начала до конца прочли экономический раздел в воскресной газете и т. и.).
Эрйылмаз принялся с педантичной тщательностью заметать произведенные мною бычки, пока какой-нибудь прохиндей, которому грозило остаться на второй год, не надумал заложить меня директору. Что ни говори, сердце у него было золотое, черт бы его побрал.
— Вы сумасшедшая стальная болванка, Эрйылмаз. Вам уже кто-нибудь об этом говорил?
— Черт, Франц, ты совсем себя распустил, ты…
— Чем вы целый день занимаетесь в «кубике»? Который год задаю себе этот вопрос.
— Мышам головы отрываю.
— Следующий раз я вас точно сделаю в нарды, метельщик. Даже не сомневайтесь.
— Иди к черту, Франц!
Один за одним, как коровы в хлев, в ворота заходили гимназисты и толпились в велогараже.
Я постоял немного — потом почувствовал боль.

Металлическая ручка

Я протолкнулся через толпу, взбежал по лестнице, заскочил в туалет и сунул под кран распухшую руку Левую. Я левша. Сердце стучало в самых невероятных местах. Голова кружилась. Я посмотрел на свое лицо в зеркале, увидел детский пушок на двадцатилетием подбородке, и голова закружилась еще сильнее. Я закрыл глаза и досчитал до двадцати. Потом шагнул к кабинкам, чтобы обмотать избитые пальцы туалетной бумагой, услышал звонок на занятия, наступил на шнурок от ботинка (как же иначе), попытался сохранить равновесие, вместо этого подвернул ногу и влетел носом в дверь кабинки. (Вечно я сую его куда не следует.)
Поднявшись, я осторожно ощупал переносицу и невольно подумал, что будет, если меня засунуть в ракету и отправить на Луну за пробами минералов из метеоритного кратера. Я бы взмыл стрелой в небо, отстучал Хьюстону пару бестолковых сообщений про солнечный ветер и вид из лобового стекла, и полетел, полетел… Вглубь Вселенной, прямехонько в черную дыру. Нельзя сказать, чтобы эта мысль подняла мне настроение.
Переведя дух, я отряхнул пепел с одежды и поковылял в класс.
На урок опоздал. Все девятнадцать или двадцать моих одноклассников уже сидели за партами. Я не знал, как их зовут. Столько раз менял классы, что они у меня все перемешались в голове. Это были просто одноклассники, одноклассницы, парень А, парень Б, девчонка А, девчонка Б… У доски стоял до времени поседевший учитель политэкономии Гонсалвес. Он обратил на меня свой печальный взор и, заметив, что я хромаю, участливо улыбнулся.
— Франц, вам следует меньше драться по выходным, тогда вы будете приходить на занятия вовремя.
У Гонсалвеса была своя собственная логика.
— Само собой, шеф, — ответил я.
Он посмотрел на меня сияющими глазами.
— Прочтите Эпиктета.
Я сказал, что прочел бы Эпиктета, да только мне не хочется.
— У него есть замечательные высказывания об истинном преуспеянии, которое достигается усердием и самоограничением.
— Именно поэтому я и не хочу его читать.
Я собирался сесть за парту.
— Минутку, Франц.
Гонсалвес полез в папку и подал мне записку с моим именем и каракулями нашего классного руководителя Вульшлегера — приглашение на индивидуальную беседу для «прояснения ситуации». Мне предписывалось завтра явиться к нему в учительскую. Я пошел на свое место.
Гонсалвес приступил к своим учительским обязанностям. Я слушал, что он говорил, и записывал детским праворуким почерком, пока у меня не кончились чернила. Тогда я отодрал пакетик с испанской травой, приклеенный липкой лентой у меня под партой, и принялся сворачивать на коленях косяк.
Утро понедельника прошло непродуктивно, но занятно. Я поразмышлял о том о сем, с удовольствием повалялся под кустом бузины у пруда, наблюдая за стрекозами, водомерками и муравьями, затем, ободренный их деловитостью, зашел в библиотеку и переставил несколько книг на полках. В обед встал в очередь у кофейного автомата, и в два часа вошел в класс следом за женщиной возрастом где-то между двадцатью и пятьюдесятью. Подсунул себе под зад стул, а женщина тем временем положила в правый угол стола свою папку, как это делают учителя.
— Это еще кто? — послышался шепот.
Просто незнакомая мне женщина, подумал я. Она была невысокая, широкая в бедрах, с табачного цвета волосами и бледной кожей. Одета в костюм пастельных тонов, а на шее — галстук, пестрый, как ботанический сад. Оценив это буйство красок, я пришел к выводу, что имею дело с непредсказуемым человеком.
— Ни фига себе вырядилась! — прошептал кто-то. — Ослепнуть можно!
— Неужели мы ее боимся, Антон? — хихикнул кто-то другой.
— Это мы-то боимся? Никого мы не боимся.
— Если вы мне скажете, о чем беседуете, я постараюсь вам помочь, — с ледяной улыбкой предложила женщина за учительским столом.
Класс сразу без лишнего шума успокоился.
Она представилась:
— Меня зовут Брунисхольц. Я ваша новая учительница по экономике и организации производства.
Потом сухо добавила, что еще недавно сама окончила эту гимназию и, несмотря на печальные обстоятельства, рада, что ей дали вести этот класс.
— Меня назначили вместо господина Дайсса, который, как вы уже, наверное, знаете, погиб на прошлой неделе, когда менял пробку в электрощите…
Учителя, как одноклассники: постоянно приходят и уходят.
Новая учительница стала раздавать тесты, глядя поверх голов с таким выражением, будто повелевает миром или, по крайней мере, порядочной его частью. Тут она заметила меня, взгляд ее стал удивленным, потом пристальным, потом еще более пристальным. Она явно не могла отвести от меня глаз. Что-то в них мне подсказывало, что скоро моей спокойной жизни в «кубике» придет конец. Кто-нибудь посмелее, наверное, задал бы вопрос: «Какие-то проблемы, фрау Брунисхольц? У меня что, проказа на лице?»
Я же уткнулся в листок с заданиями.
После урока учительница велела мне идти за нею. Не спрашивая, в чем дело, я схватил с парты первое попавшееся оружие и сунул в задний карман. Это была металлическая шариковая ручка.
Мы подошли к вечно поломанному копировальному аппарату для учеников и остались одни. Будь это прежний учитель, я бы знал, что речь опять пойдет о паршивых результатах тестов. Фрау Брунисхольц была в школе новенькой, и я понятия не имел, что ей от меня нужно. Я терпеливо ждал, пока она перестанет морщить нос и перейдет к делу.
— Всегда мечтала увидеть вас снова, Франц. Для меня это было незабываемое впечатление. Надеюсь, вы понимаете.
Я постарался скрыть удивление.
— Да, мне тоже понравилось, фрау Брунисхольц.
При этом я ни черта не мог вспомнить, где и когда мы с ней встречались. Это все из-за травы. Сплошные пробелы, туман и трущобы, вместо памяти.
Фрау Брунисхольц была мне незнакома. (Я отношусь к этому спокойно. Что с того, если не могу вспомнить чьего-нибудь лица? Если запоминать всех подряд, то в конце концов такая галерея наберется, что с места не сдвинешься.) Приятно, конечно, что на экономике у меня теперь появилась союзница. Совместные переживания сближают.
Может быть, я еще и горжусь тем, что сделал, поинтересовалась Фрау Брунисхольц сдавленным голосом, метнув в меня жесткий, уничтожающий взгляд.
От этих ее взглядов мне сделалось совсем не по себе.
— Вы не напомните мне, фрау Брунисхольц, — спросил я неожиданно для самого себя, — что именно тогда произошло?
И тут ее прорвало.
— Пять лет назад– я тогда училась в выпускном классе, а вы были в переходном — вы схватили меня во дворе гимназии за ухо и проорали прямо в него, что таким девкам, как я, надо пердеть под нос, пока не задохнутся!
— Что? — Я даже рот открыл от такого поворота.
— У меня до сих пор в ухе свистит, понимаете вы? — Она уже кричала. — Постоянно свистит в ухе, потому что вы прокричали мне дырку в барабанной перепонке. Ну как, вспомнили теперь?!
Голосом, охрипшим от страха, я ответил, что нет, не вспомнил. Покопался в башке еще раз, и снова сказал — «нет».
Она на меня накинулась — уж не вздумал ли я всё отрицать.
— Нет, что вы! — быстро ответил я. — Ничего подобного!
Я ей верил на слово. Вечно я дров наломаю — прямо активный член клуба дроволомов. Ужас что такое. Как-то раз взял и выгнал из клетки черепаху брата. Потом дурацкой выходкой сорвал спектакль в семейном лагере для детей-инвалидов. Одно хуже другого. Вполне мог и бедной фрау Брунисхольц барабанную перепонку испортить. Почему нет? От меня сплошные неприятности.
Фрау Брунисхольц провела рукавом по мокрому от пота лбу и ослабила узел на галстуке. Я быстро нащупал в кармане ручку, на мгновение испугавшись, что она накинет мне эту жуткую штуку на шею, придушит, а труп повесит на фонаре возле входа в назидание прочим лиходеям.
— Если вы еще хоть раз позволите себе грубость по отношению ко мне, я лично позабочусь, чтобы вас отправили в исправительную колонию!
Я согласно закивал, так что у меня чуть голова не отвалилась от согласности. Галстук остался на своем месте. Возможно, фрау Брунисхольц увидела, как я размахиваю острой ручкой, и решила не рисковать.
— Я требую уважения, Франц, уважения. Большего мне от вас не нужно.
Она повернулась и ушла, бросив меня у одинокого ксерокса.
Я уставился в пол и без особой надежды принялся размышлять, есть ли в мире хоть один человек, который ожидает от меня чего-нибудь хорошего.

В медпункте

Было четыре часа, «кубик» опустел, но мне не хотелось никуда уходить, тем более домой (хотя какой это дом — так, горстка чужих людей за обеденным столом, которые только и ждут, как бы вцепиться друг в друга), и тут мои израненные конечности пришлись как раз кстати. Я заскочил в кабинет заместительницы директора, которая сидела в кожаном кресле за компьютером, и попросил ключ от медпункта.
— Что случилось, Франц?
Она обеспокоенно подняла взгляд от клавиатуры. Ворох папок и бумаг заслонял от меня то место на столе, где я вчера оставил бумажный кораблик.
— Руку расшиб.
Про вывихнутую ногу я умолчал. (Не люблю снимать обувь на людях. Такой у меня комплекс.)
Закрыв документы и сложив бумаги в ящики, зам-директорша провела меня через дверь из своего кабинета в медпункт. Я опустился на кушетку.
— Как это вас угораздило? — спросила она, обмазывая мне руку прохладным зеленоватым гелем.
Я ответил, что еще утром прищемил пальцы дверью.
— У вас, должно быть, очень специфическая манера закрывать двери, — заметила она. — Почему вы пришли только сейчас, Франц?
— Ну, думал, пройдет… Знаете, как это бывает, Доро.
— Для вас я по-прежнему фрау Апфель.
Так ее звали: Доро Апфель. «С Апфель Доро — дело споро» (вялая гимназическая шутка). В водительских правах из Германской Демократической Республики и в удостоверении беженца она записана как Дороте Апфельбаум, но замдиректорше видно было не по нраву, как ее обозвали родители.
Я как-то спросил у Эрйылмаза, завхоза:
— Зачем она выкинула «баум»?
Тот пожал плечами:
— Может, Апфельбаум ей напоминает шлагбаум, почем я знаю.
— А «Дороте» ей тогда что напоминает? Карате?
Доро Апфель была ходячая трагедия. По легенде, в семидесятых годах она открыла в себе бунтарский дух и тут же взялась его реализовывать. Бросила учебу на философском факультете в Дрездене, сбежала через венгерскую границу в Австрию, а оттуда в Швейцарию. Жила в трейлерном парке у автострады в Берне и печатала пропагандистские листовки. (Венесуэла Люти, которая на политике собаку съела, смогла раздобыть одну такую листовку и подарила мне копию. Я ее, само собой, вставил в рамку и повесил у себя над кроватью.) «Я никому ничего не должна за место под солнцем, за воздух и за то, что я женщина» — таково
было политическое кредо Доры Апфель. Она отказывалась платить налоги и призывала женский пол воровать в супермаркетах гигиенические прокладки и жидкость для снятия лака. После безуспешной попытки баллотироваться в Национальный совет (не имея швейцарского паспорта), Дора решительно изменила свои приоритеты. Она устроилась учительницей философии в «кубике», сменила сандалии на шпильки, перебралась в пентхаус и стала ходить на педсоветы, где ей поручили вести протокол. К тому времени, когда рухнула Берлинская стена, Дора приобрела спутника жизни и заняла пост заместителя директора. С тех же пор у нее появились проблемы со стулом. На каждой перемене можно было видеть, как она идет в туалет. Она входила туда полная надежды и подавленная выходила обратно. Туда и обратно. Снова и снова.
— Поцелуйте меня, фрау Апфель.
— Что вы там бормочете?
— Говорю, что мне уже намного лучше.
Она наложила мне повязку. В кабинете зазвонил телефон. Замдиректорша печально вздохнула.
— Совсем не продохнуть, да? — посочувствовал я. — В смысле, работа, обязанности и все такое.
— Да, — ответила она сдержанно, — работы у меня хватает — Задумчиво помолчала и добавила, как будто для самой себя: — Но я ни о чем не жалею. Я не была счастливее, только выглядела моложе.
В церкви я бывал два раза в жизни. Первый раз меня едва не утопили, второй — закопали в землю дядю Генриха. Третий раз будет, когда я надену кольцо заместительнице директора.
— Фрау Апфель?
— Что?
— Не берите ничего в голову.
Телефон звонил как сумасшедший. Фрау Апфель заполняла бланк.
— Обязательно покажите руку врачу. Не исключено, что у вас перелом пястной кости.
Она подала мне листок, убрала мазь и бинты и уже более мягким голосом прибавила:
— Надеюсь, ничего серьезного, Франц.
В роли медсестры она мне нравилась гораздо больше, чем как заместительница директора. Мягкосердечное яблочко[2] на шатких «гвоздиках»… Она заметила мою усмешку.
— Вам случайно не нужен помощник в медпункте? — спросил я на полном серьезе.
— Даже не думайте! — Она слегка ткнула меня в грудь и вышла в кабинет снять трубку. — Помогите самому себе, Франц! Надеюсь, есть что-то, что вам не безразлично. Просто нужно не опускать руки.
Я не опускал руки. До самого вечера, пока не забрался под одеяло.

Юлиан расставляет танки

Район Лерхенфельд расположен на берегу реки Аре, а с двух других сторон его окаймляют Кандерский лес и общинный луг. До центра города всего семь остановок на автобусе. К чисто выметенным улочкам с привлекательными названиями (Лесная, Сосновая, Дроздовая) прильнули одно– и двухсемейные особняки и таунхаусы (без сигнализаций и заряженных дробовиков на подоконниках), населенные глазными оптиками, директорами филиалов и инженерами-электрика-ми. Есть начальная школа, детский сад, универмаг, приемные пункты для стеклотары и старой одежды, общественные туалеты (где не насилуют воспитательниц детсада и не околачиваются пятиклассники со шприцами), железнодорожная станция для местных поездов, регулярный вывоз мусор и телефонные будки с исправно работающими телефонами. Нет — ночных клубов, нераскрытых убийств и автогонок без правил. Если бы не Венесуэла Люти, появлявшаяся тут время от времени с банкой краски и самодельной взрывчаткой, Лерхенфельд был бы совсем тихий, уютный уголок — «рай для детей и взрослых», как пишут в рекламных проспектах риэлторы с Верхней главной улицы.
Мы с родителями жили на Сорочьей улице в отдельно стоящем белом оштукатуренном доме, с двускатной крышей и двустворчатыми окнами, довольно скромном. Внутри был самолично отцом спланированный зимний сад с пышными фуксиями и тропическими цитрусами. Рядом с домом стоял гараж, по стене которого вился дикий виноград, На ветряке посреди газона висел желтый мешочек с семенами для птиц. Из окна моей комнаты на третьем этаже над зимним садом открывался вид на Штокгорнскую цепь гор, спальню Венесуэлы и ветряк.
Я проснулся от давившей меня странной тяжести. В комнате горела гирлянда, дверь была распахнута настежь. Вцепившись в одеяло, на ногах у меня ерзал Юлиан, мой двадцатипятилетний малорослый брат с синдромом Дауна. Я заворчал и резко вытащил ноги у него из-под зада, что привело брата в крайнее возбуждение.
— Вставать, Франц! — прохрипел он. Говорить правильно он ленился.
Братец у меня — с ума можно сойти. Большую часть времени он жил при специальной мастерской в Зимментале. Там у него была своя комната с рисунками боевых самолетов на стенах, с верстаком и пластиковыми моделями для сборки. Он мог делать всё, что ему захочется, только к моментальному клею его больше не подпускали. Однажды он заклеил себе рот, а потом еще и нос залепил. Пришлось ему прорезать
дырку в шее, потому что он весь посинел. Шага не может сделать, чтобы как-нибудь себе не навредить. Тут мы с ним два сапога пара (это я от него научился), только ему вдобавок на боль наплевать: сломает себе руку и тут же ищет, обо что разбить голову. (Юлиан не сумасшедший, он только умственно отсталый, и этим все сказано.) Он и в самом деле ломал руку (в тот день, когда решил прокатиться на велосипеде). В другой раз вывихнул себе челюсть, лихо сиганув в полупустой детский бассейн, а как-то зимой ему на язык наложили двенадцать швов — он его чуть не оторвал, пытаясь освободиться от снегозадерживающей решетки, которую лизнул в сильный мороз. Без щитков на ногах и ремней безопасности его вообще нельзя на улицу выпускать — это факт. Со вчерашнего вечера он был дома, потому что на этой неделе ему предстояло плановое обследование у кардиолога на Бернторплац. Кардиограмма каждый раз нестабильная, и из этого делают якобы очевидный вывод, что я проживу намного дольше моего старшего брата. Это, конечно, полная чушь. Строит же он эти свои модели из дерева и пластика, значит, не такое уж слабое у него сердце. Он еще самолично положит меня в гроб и хихикая отнесет на кладбище.
Юлиан вовсю принялся меня трясти и пихать, а я зажмурил глаза и захрапел, как старая лошадь. Тогда он подлез под одеяло и укусил меня за пальцы ног.
— Юлиан, чтоб тебя!
Он уже пустился в поход к окну — перебрался через стопку полу эротических журналов, преодолел завалы белья и кассет и раздвинул шторы. С улицы влились жидкие сумерки, и Юлиан выключил гирлянду. Вопреки его намерению в комнате снова стало темно. Я счел это шагом в верном направлении (прочь от энергичных учительниц экономики и сулящих неприятности аудиенций с классными руководителями), повернулся на бок и уткнул лицо в подушку. Юлиан принялся расставлять модели танков, в изобилии валявшиеся в моей комнате и по всему дому. Точнее, делал вид, что расставляет. На самом деле он наблюдал за мной, я это чувствовал кожей.
Через несколько минут я сдался и откинул одеяло в сторону.
В ту же секунду Юлиан бросился на меня и начал сталкивать с кровати. Потом выкопал из кучи одежды прожженные брюки со складками и с победным видом подал их мне.
— Сколько время? — Я ощупал лодыжку. Сонно подумал, что опухоль, кажется, начала спадать.
Джулиан вытащил из-под горы белья будильник, принес его мне и возбужденно крикнул:
— Гулять!
Такой у нас уговор: когда он приезжает, мы совершаем с ним обход территории. Он это любит. Ранним утром мы бродим с ним по району и ищем, что бы такого сотворить. Ну и придумаем какую-нибудь глупость — то хлопушку в контейнер для стекла бросим, то общественный туалет на Лангештрассе заколотим. Мне потом по неделям стыдно бывает.
Я взглянул на будильник.
— Блин. Вот гадство… прости, Юлиан, не получится. Черт…
Юлиан живо подключился.
— Дерьмо, Франц! — выругался он и сердито потопал к шкафу, где лежало старье, которое я не помню, когда одевал в последний раз. Вытащив оттуда рубашку «поло» с розовыми саксофонами, прицельно швырнул мне ее в голову.
Я натянул на себя эту жуть. Это было самонаказание. Я чувствовал себя предателем (кем и был на самом деле). Завтра обязательно нужно с ним погулять. Кровь из носу. Я надел носки разных цветов, чтобы вечером, раздеваясь, вспомнить об уговоре.
Оставив разъяренного брата одного в комнате, я проскользнул мимо ванной, где отец подрезал волосы в носу, обогнал выходившую из дому мать и полетел в «кубик». Только бы забыть, что я предатель.

Детсадовская мутотень

Моего соседа по парте слева (в углу подковы) звали Антон Рэмбо Ридель — это я сумел запомнить. Имя Рэмбо было знаком отличия: на университетском хоккейном турнире Ридель трех игроков отправил в травмпункт. Недавно один парень из выпускного класса вздумал с ним потягаться: сказал, будто Ридель плюнул ему в шампунь, когда они мылись после тренировки. С Риделем спор короткий. Официально считается, что тот парень поскользнулся на мыле. Мастерски так поскользнулся — сломал руку, ребро и два пальца на ноге. У замдиректорши в медпункте гипса не хватило, чтоб его починить после разногласий с Риделем.
В классе Ридель обычно просто сидел, мечтал о хоккее и таращился в пустоту. Но к концу семестра даже он зашевелился. Завел себе тетради с перфорированными полями и целыми уроками укреплял их самоклеющимися кольцами.
Фрау Брунисхольц, новая учительница экономики, исписала всю доску и теперь мочила губку в раковине. Класс корпел над задачами. Я сидел тише воды ниже травы, стараясь быть как можно незаметнее. Исправительная колония меня не прельщала.
И тут я услышал голос Рэмбо Риделя:
— Тупая сука! Позлить меня хочешь, да? Ну, признавайся, сука ты тупая, хочешь, чтоб я тебе задницу надрал?
Фрау Брунисхольц вытирала с доски. Класс занимался своим делом. Я стучал по клавишам калькулятора и не обращал на Риделя внимания. Любой, кто видел его последнего оппонента в гипсе с подвязанной рукой, предпочитал не обращать на Риделя внимания.
— Сейчас ты у меня попляшешь, шлюха позорная!
Фрау Брунисхольц перестала вытирать доску.
Я отодвинулся от Риделя подальше.
— Ладно, сучка, сама напросилась! Ох, задам я тебе жару!
Фрау Брунисхольц повернулась и грохнула губкой об пол. Я не знаю, как можно грохнуть губкой об пол, но ей это удалось. Она просто кипела от ярости.
— Что ж, мерзкий вы тип! — накинулась она на Риделя. — Покажите мне, что там у вас в штанах! Выкладывайте свое бревно! На парту его! Смелее, не стесняйтесь, я хочу видеть ваш забойный механизм!
Класс окаменел. Можно было услышать, как ящерица пробегает по песку в пустыне.
Плотно сжав губы, фрау Брунисхольц смотрела на Риделя. Тот даже ничего не заметил. Продолжал обругивать свою счетную машинку.
— Я тебя на куски разобью, скотина! Мокрого места не останется!
Он с силой давил на все кнопки подряд. Это была электрическая суммирующая машинка с бумажной лентой — раньше такими в торговле пользовались.
— Эй, Рэмбо, послушай, — дипломатично вступил я. — Может, попробуешь вставить вилку в розетку?
— Тупая сука!
— Рэмбо, старик, эта штуковина от сети работает. Просто вставь вилку и помалкивай!
Он уставился на меня с открытым ртом. Я показал ему шнур с вилкой. Кажется, до него стало доходить. Никто не смеялся. Учительница стояла на одном месте, мелко дрожала и скорее всего мечтала оказаться в ближайшем самолете на Раратонгу. «Выкладывайте свое бревно!», «Хочу видеть ваш забойный механизм!» Теперь она долго никому в глаза смотреть не сможет. Мне было ее жаль. Не люблю, когда страдают такие, как она. Подумать только, у бедняжки постоянно свистит в ухе!
Я поднял руку, чтобы задать вопрос по экономике. Она ответила. Через три минуты я снова поднял руку.
Фрау Брунисхольц взорвалась. Хобби у нее, что ли, такое? Чуть что сразу взрывается.
— Франц!
— Да, фрау Брунисхольц.
— Что значат эти дурацкие вопросы?
— Я не хотел задавать дурацкие вопросы, я…
— Интересно, будь на моем месте мужчина, вы бы его тоже ежеминутно донимали? Всякой мутотенью детсадовской?!
И откуда она только таких слов набралась? Удивительная женщина! Серьезно, я даже позавидовал ее словарному запасу. Лицо у нее пылало от ярости.
— Я вас сейчас отправлю к директору!
Она начала что-то строчить на бумажке, строчила, строчила, потом бухнула исписанный листок мне на парту Я ничего не мог разобрать. Почерк — сплошные палочки и закорючки. Для пополнения моего лексикона документ явно не годился.
Ридель вставил вилку в розетку. Он был доволен.
— А, зашевелилась, сучка! Так-то лучше. — Он нежно погладил машинку.
— Лучше бы ты заткнулся, Рэмбо, — произнес я тихо, чтобы он не услышал. — Лучше бы ты заткнул свою тупую варежку.

Двадцать три ошибки

У меня была перевязана рука, на моей рубашке красовались дурацкие розовые саксофоны, я продырявил барабанную перепонку ни в чем не повинной учительнице, нарушил братское обещание, и карманы у меня топырились от тягостных записок — одна вела к директору, другая к Вульшлегеру — классному руководителю. На минуту я всерьез задумался, не удрать ли мне в Польшу и не начать ли новую жизнь, работая на птицефабрике.
Идти к директору хотелось ровно столько же, как и к Вульшлегеру, так что мне было без разницы, с кого начинать. На музыку я не пошел — подбросил монетку и ровно в четверть двенадцатого постучал в дверь учительской, чтобы (это уж было ясно) мне прочитали нотацию.
Вульшлегер меня ждал.
— Садитесь, Франц. — Он рылся в каких-то бумагах и, только я плюхнулся на стул, начал выкачивать из меня энергию. — Вы сделали двадцать три ошибки в английском переводе.
У Вульшлегера были две примечательные особенности. Во-первых, кривизна: голова кривая, нос кривой, спина кривая. Весь, в общем, какой-то вывернутый. (Он и отпуск с вывертом проводил — где-нибудь на Востоке с экзотическими красотками. По крайней мере, так рассказывали. «Да ты глянь на Вульшлегера, — говорил Рэмбо Ридель, — натуральный Квазимодо. Ему ни одна цыпка за так не даст».) Во-вторых — его способность выкачать из тебя всю энергию, лишить последних сил.
— Вам, должно быть, снятся ужасные кошмары, — устало продолжал он. — Как вы заблудились в Англии и спрашиваете у англичанина, как найти дорогу. Я прав?
Я молчу.
Он устало покачал головой.
— Двадцать три ошибки, Франц.
Молчу.
— Двадцать три ошибки на одной несчастной странице.
Продолжаю упорно молчать.
— Двадцать три ош…
— Все не так просто, — обрываю я его, чтобы разговор сдвинулся наконец с мертвой точки.
С тех пор как молния подпалила ему крышу, он стал жутко повторяться.
— За четыре недели вы дали нам десять или двенадцать контрольных. Не мне вас учить, только думаю, не мешало бы сделать небольшой перерыв. Время от времени написать контрольную — я понимаю, но когда они сплошняком идут, то это уже фигня получается. Тут у любого ум за разум…
Теперь пришла очередь Вульшлегера меня прервать.
— Франц, меня не интересуют ваши отговорки, — протянул он медленно. — Вы из тех лицемеров, которые постоянно ноют и жалуются.
Он навис над столом.
– How time is it? — и это после пяти лет гимназии. Положение хуже некуда, Франц, вы это понимаете? Неудовлетворительно по музыке, политэкономии, экономике производства и по английскому. Остается меньше пяти недель, точнее тридцать четыре дня, чтобы избежать выговора. Вы верите в чудеса, Франц? — Он прямо напрашивался на грубость.
Ну, и напросился.
— Ладно, давайте уже вашу бумажонку. А то мне на обед пора. Надоело слушать одно и то же каждый семестр.
Вульшлегер принял мученический вид.
— Вы лодырь, Франц, вы неисправимый разгильдяй. На уроках считаете ворон, а потом, вместо того чтобы корпеть над учебниками, валяетесь на траве с этим турком. Отличного вы себе наставника подыскали по части безделья.
— Если я правильно понимаю, вы имеете в виду Хюсейина Эрйылмаза, заведующего хозяйством со швейцарским дипломом, — говорю я. Разговор принял неожиданный оборот.
— Я имею в виду это никчемное привидение, день напролет волочет за собой метлу, поднимает пыль и напивается.
Насчет завхоза Вульшлегер был неправ. Если уж Эрйылмаз работал, то он работал, и ничто на свете не могло ему помешать. Но я не стал спорить. Налоги, которые платил Вульшлегер, окупали свободу слова, которой он пользовался.
— Неужели вы не понимаете? Праздность разъедает вашу душу, — доверительно произнес Вульшлегер.
— Праздность?
— Я знаю, о чем говорю. Я пожил на свете и много видел.
— Ум важнее возраста, господин Вульшлегер.
Он устало усмехнулся.
— Ум? Вы говорите об уме, Франц? Вы сделали двадцать три ошибки в переводе. Двадцать три…
— Скажете это еще раз, и я закричу.
Он вяло подвинул мне листок, где значилось, что со мной проведена предупредительная беседа. Я подписал его ручкой, которая была прикреплена цепочкой к столу — вероятно, чтобы учительскую не захлестнула волна хищений. Подвинул листок обратно.
Вульшлегер обстоятельно его свернул.
— Надеюсь, что в вашей голове осталась хоть капля рассудка. Осталась… — Он умолк.
На секунду мне показалось, что он умер. Усоп. Почил в бозе. Потом он бесконечно устало махнул в сторону двери. Я отправился на обеденный перерыв, во время которого тяжко обкурился.
Хороша праздность!

Приятель из Саскачевана

Под биохимией я ходил с 1989 года, с той самой субботы поздним летом, когда немецкий телеведущий Роберт Лембке скончался от рака легких. Бодрый призыв Лембке набить свинку-копилку монетами увлек многих — в том числе и у нас в «кубике». Веселая игра на угадывание профессий стала культом. Все обменивались видеозаписями и курили как черти — из озорства, из тяги к подражанию, из стремления каждый год выдумывать новую игру. В ходу был вопрос: «За Лембке или против Лембке?» Это значило все равно что: «Ты куришь или нет? Нормальный парень или зануда?» Такие вопросы распространялись по классам, будто огонь по сухой траве, и всегда находилось несколько оболтусов, стремящихся к самовыражению, на которых они производили впечатление. Когда в ночь с пятницы на субботу Лембке отправился в последний путь, его приверженцы здорово струхнули. Побросали сигареты в унитаз и, завязав с табаком, стали массово переходить на гашиш. За каких-то двенадцать часов спрос увеличился настолько, что Хайнц Вегенаст (выпускной класс «С», наручные часы с радио-управлением, футболка с эмблемой ФК «Лерхенфельд») перестал справляться с торговлей в одиночку и шнырял туда-сюда по «кубику» в поисках помощника. Это был мой шанс. Я тогда учился в переходном классе и курил сигареты, которые незаметно таскал у беспечных старшеклассников, валявшихся на газонах и подставлявших лица солнцу в надежде вывести прыщи. В ту субботу после кончины Лембке Хайнц обратил на меня внимание, а к концу большой перемены я уже исполнил три его поручения и заработал свой первый джойнт. Через урок, общаясь у кофейного автомата, Хайнц обнаружил, что я тоже болею за «Лерхенфельд», и за общим косяком у озера в честь окончания учебной недели, он сделал меня своим младшим партнером. Пост, как вскоре выяснилось, не слишком значительный, так как ограничивался в основном разносом прозрачных пакетиков и консультированием заинтересованных гимназисток и гимназистов. Но я был счастлив заполучить эту работу — Лембкины свиньи-копилки могли катиться к пингвинам на Южный полюс.
Потом Хайнц получил аттестат и расширил бизнес. Теперь наша торговая площадка не ограничивалась гимназическим двором: мы сбывали всяческие сорта конопли где только можно — в парке Шадау, на пляже, на острове Беллиц, в ресторане самообслуживания, в примерочных торгового центра «Н&М» — но лучшими нашими клиентами были новобранцы-гренадеры. Два раза в год, весной и летом, они косяками прибывали в Тун и недели через три-четыре, когда им надоедало изображать из себя солдат, начинали скупать у нас с Хайнцем все подряд. Мы были им как свет в окошке — по числу солдат, выбросившихся из окна, и жутчайших происшествий на танковом полигоне тунская военчасть держала рекорд. Хайнц взял на себя армейский кафетерий, а я оказывал бедолагам альтернативную медпомощь на вокзале, в ресторане «Весельчак» и в танцбаре «Борсалино».
Через три с небольшим года после моего первого косяка, употребленного на гимназическом дворе, у меня случился моральный кризис: однажды утром я проснулся с таким чувством, будто на запястьях у меня наручники, а ноги скованы железной цепью — представление настолько мрачное, что раз и навсегда отравило мне всю радость от торговли. Меньше всего мне хотелось получить повестку в суд по делам несовершеннолетних. Моя спортивная форма была не настолько хороша, чтобы три месяца кряду собирать по лесу прелые деревяшки, да и перспектива нюхать пеленки и соскребать ужин с рубашек беззубых стариков в Штеффисбургском доме престарелых меня тоже не вдохновляла. Вдобавок я вдруг сообразил, что могу запросто вылететь из «кубика», стоит директору или его подручным застать меня за тем, как я сую какому-нибудь десятикласснику смесь, а тот мне отстегивает десятку. За такие дела по головке не погладят. Один раз, в сентябре 92-го, я уже чуть не погорел. Еду себе на велосипеде с сигаретой «плюс» в зубах, вылетаю на Зеештрассе, и тут мне навстречу Вульшлегер. Шума тогда не стали поднимать только потому, что это произошло не на территории школы, да еще за меня вступилась Доро Апфель — вечно она всех жалеет и старается примирить. (Я был ей так благодарен, что надумал сделать кучу всего хорошего и до сих пор держу слово.) Я пришел к выводу, что будет разумно не заниматься сбытом ради того, чтобы заработать на траву для себя. В один солнечный мартовский день в одиннадцатом классе (который закончил с первой попытки) я разорвал все деловые связи с Хайнцем. Я убеждал себя, что поступаю благоразумно, но на самом деле я, конечно, просто-напросто трус.
Оставшись в одночасье без денег и без травки, я надумал попытать счастья в роли садовода-любителя. Посевной материал я приобрел у одного грюбетальского коноплевода — тот собирал свой урожай не до цветения, а только когда полностью созреет — чтобы плести нитки. Я накупил ящичков из полистирола и, сунув семена в коровий навоз, спрятал это богатство в теплице у Люти-Браванд. Каждое утро я пробирался туда и самодовольно смотрел, как из земли проклевываются крохотные ростки. Я, конечно, ничего не смыслил в растениях, едва мог отличить тюльпаны от мака, поэтому раздобыл кучу книг и статей из энциклопедий о типах почв, удобрениях и годовых количествах осадков. Когда через пару месяцев стебли подросли до размеров полевых цветов, пересадил их в ямку, которую выкопал за гаражом. Я выполол мужские растения и уже предвкушал день, когда оборву с дамочек ароматные кончики побегов и скурю их под кустом бузины. Так бы оно и было, если бы в одну теплую августовскую ночь 93-го на мои посадки не набрела косуля, пресытившаяся дикой ежевикой в Кандерском лесу и отправившаяся в Лерхенфельд на поиски новых кулинарных приключений.
Веселая косуля.
Поневоле отказавшись от садоводства, я всерьез задумался о том, не устроиться ли мне на какую-нибудь работу, однако дальше размышлений дело не пошло. Кончилось тем, что я просто стал брать взаймы у родителей, подобрав пин-код к их банковской карточке.
Работать я не рвусь, это факт.

Хайнц Вегенаст стоял перед супермаркетом «Мигро» на Фрутигенштрассе. Он был недостаточно смел (или глуп), чтобы показываться во дворе гимназии самому, поэтому с тех пор как я отказался от должности сбытчика, встречи с клиентками и клиентами из гимназии проходили между пакетами с землей для комнатных растений и тележками для покупок.
— Хайнц, старая шлюха! — кричу я, приближаясь с хот-догом в одной руке и мультивитаминным соком в другой. (Вкусовые пристрастия гимназистов отличаются своеобразием.)
— Поцелуй меня в зад, Франц! Ого, рубашка с Чарли Паркером! Ну и дерьмо.
Я проглотил обед и стал разглядывать товар Хайнца. Травка в полиэтиленовых пакетиках с зажимами. Красная, зеленая, черная смола в фольге. Я все нюхал, мял, раскатывал шарики между ладоней.
Как обычно, спросил, откуда что привезено — надо же произвести впечатление знатока. На самом деле я не блистал ботаническими познаниями и едва мог отличить обычную ливанскую дрянь от благодатного сорта «мауи-вауи». Хайнц охотно поделился информацией. Дал мне попробовать специальную смесь с экстрактами клена, которую получил от «приятеля» (от кого же еще) из Саскачевана в Канаде.
— Саскачевана? — недоверчиво переспросил я.
Хайнц пожал плечами.
— Не такая уж экзотика. Возят же красное вино из Чили.
Он почесался. Взгляд мой упал на его руки — следы от уколов.
— По-моему, это ты зря, Хайнц.
— Франц, тебя это не касается.
— Конечно.
«Саскачеван» торкал что надо. Хайнц не только продавать умел, но и в закупках и миксах толк знал. Я скурил один джойнт, чтобы успокоить нервы после встречи с Вульшлегером и еще один просто ради удовольствия.
— Как дела в «кубике»? — спросил Хайнц.
Я начал беспричинно хихикать.
— Слушай, Хайнц, тебе фамилия Брунисхольц о чем-нибудь говорит? Женщина. Маленькая, бледная и ехидная.
Он на минуту задумался.
— Это не та дурища из выпускного, что постоянно дырки туалетной бумагой затыкала, которые мы в девчачьем туалете просверливали?
— Черт! Значит, это она нам все время заседания портила.
— Сидит, наверное, в какой-нибудь миссионерской школе в камбоджийском захолустье.
Я уныло сообщил, что она закончила университет и теперь учительница экономики.
— Не могла дождаться, когда сможет вернуться в «кубик».
— Да ты что! — Хайнц язвительно заржал. — Эта ведьма теперь твой босс?
Я опять захихикал.
— Зря мы так над ней, — говорю я, а сам все хихикаю и хихикаю. — Ей нелегко пришлось в жизни.
Я задержал дыхание — на секунду, на две, на целую вечность, потом все-таки не сдержался и снова заржал. Из глаз брызнули слезы. (Я вообще люблю смеяться, но так, чтобы до упаду, редко. Обычно про себя посмеиваюсь.)
— Вам сколько завернуть, гуманист? — спросил Хайнц с плутоватым видом.
— Зависит от цены, — отвечаю я, мигом отрезвев.
Мы поторговались. Я настаивал, что мне как школьнику полагается скидка, и согласился, когда Хайнц снизил цену до приемлемого уровня.
— Знаешь, Хайнц, надо тебе все-таки зарабатывать нормальные бабки. На паре сотенных с папиной сберкнижки далеко не уедешь. Если что, всегда можешь вернуться ко мне. Только обещай, что купишь себе новую рубашку.

Рука снова оживает

Биология и история во второй половине дня прошли как по маслу — тихо, мирно, без происшествий. Будто и не было. Потом я чуть не столкнулся с фрау Брунисхольц у кофейного автомата. Она даже не глянула в мою сторону — видно, все думала, как загладить свой утренний промах, зато я, увидев ее хмурое лицо, сразу вспомнил, что мне предстоит еще одно дело.
С противным чувством под ложечкой я поплелся вверх по лестнице.
Мне повезло. В кабинете директора на стук никто не откликнулся.
Я подошел к следующему кабинету, постучал к заместительнице. Тишина. Постучал еще раз. Тут я увидел, как по лестнице шурует директор. Я кинулся в дверь прямо в кабинет к замдиректорше.
Она сидела за столом и разговаривала по телефону. Увидев меня, прикрыла трубку ладонью.
— Франц? У меня сейчас нет для вас времени. Мне нужно подготовиться к совещанию. Подождите снаружи.
Снаружи бродил директор.
— Вам это будет интересно, — быстро сказал я и подал ей каракули фрау Брунисхольц.
Фрау Апфель продолжала говорить по телефону и одновременно расшифровывала записку. Выглядела она жутко переутомленной, измученной и покинутой — будто кочевница в иммиграционной службе. Прямо сердце разрывалось — так не хотелось ее расстраивать.
Положив трубку, она серьезным тоном велела мне садиться. Потом тяжело оперлась на стол и пристально на меня посмотрела.
— Ваша новая учительница экономики жалуется, что вы недостаточно уважительно относитесь к женщинам.
— Вы это на том листке вычитали?
— Именно, Франц.
Она зачитала мне обвинение. Фрау Брунисхольц перечисляла пять или шесть случаев (за четыре часа занятий), когда я позволил себе дискриминирующие поступки по отношению к женщинам. Например, во вчерашнем вводном тесте по теме «Экономика и общество» я написал: «Специалистам по организации и экономике производства доставляет поистине убийственное удовольствие загребать деньги и роботизировать рабочую силу». Фрау Брунисхольц возмущало то, что под специалистами я в неявной форме подразумевал и мужчин, и женщин одновременно. По ее мнению, специалистки заслуживали отдельного упоминания. Она была, конечно, права. Я просто поленился писать правой рукой еще одно длинное слово. Постыдная оплошность. (Серьезно. Пусть я ротозей с дерьмом вместо мозгов, но я же не дикарь.) Только вот зачем сразу за шкирку к директору тащить? По-моему, Фрау Брунисхольц все-таки немного перегибала палку.
— Ну, что скажете? Может, она это все выдумала?
Взгляд фрау Апфель скользнул по документам на столе. Ей явно хотелось покончить с этим вопросом как можно скорее и ко всеобщему удовлетворению. Я решил ей помочь.
— Вот дерьмо!
— Франц, держите себя в руках!
Я сказал, что вчера, когда фрау Брунисхольц раздавала листки с заданиями, я обозвал ее ехидиной. Это было вранье, но фрау Апфель облегченно вздохнула, потому что я не стал запираться.
— Что ж, Франц. Вы действительно не проявляете должного уважения к женщинам-учителям.
— Да, ужасно. Не знаю, откуда это у меня.
Фрау Апфель слабо улыбнулась, и я улыбнулся в ответ. Мне нравилось доставлять ей радость.
— Вы должны извиниться перед фрау Брунисхольц и пообещать мне, что впредь не станете так поступать.
Я пообещал.
На этом фрау Апфель посчитала тему закрытой. Она прижала телефонную трубку к уху и подвинула блокнот.
— Как чувствует себя ваша рука? — любезно спросила она, набирая номер.
Оставался вопрос, будет ли фрау Брунисхольц так же снисходительна, как фрау Апфель. Я в этом сомневался. Раз уж она решила впутать директора, значит, признанием ее правоты дело не ограничится. Ей требовалась моя полная капитуляция. Из кабинета я вышел со смутным чувством, будто мне бросили вызов.

Бессонница

Когда я проснулся, вокруг была еще темень. Спустя вечность, после того как я отыграл весь репертуар позиций для сна, сквозь пол до меня донесся трезвон 4-ступенчатого будильника на ночном столике родителей. Пять сорок пять. Отец включил душ, мать возилась с жалюзи, Юлиан в соседней комнате стучал ногами в стену и разговаривал во сне. Я попытался опять заснуть, но не вышло. Это было что-то новенькое. Никогда прежде не страдал бессонницей. Засыпал я всегда легко — только приклонишь голову, и все как-то само собой получается. Я стал представлять себе всякие неприятные вещи, от которых у меня обычно пропадало желание просыпаться (град и гололед по дороге в школу, маньяк с циркулярной пилой, поджидающий меня под кустом бузины, концерт Херберта Грёнемайера в школьном зале, эпидемия чумы, солнечное затмение), но ничего не помогало, я только делался бодрее. Наконец я встал, обмотался одеялом, высунулся из открытого окна, достал сигаретную бумагу, пахнущую мятой траву, спички и, уставившись в зернистые сумерки и думая о тысяче разных вещей, стал пускать кособокие кольца дыма в сторону спальни Венесуэлы.
День оттаял, за похожими на птиц горами вспыхнуло солнце, и внезапно в голове у меня сам собою сложился ответ на претензии фрау Брунисхольц — ясный, остроумный и раскрепощающий. Я проговорил его вслух и решил, что он великолепен. Достав из-под завалов белья магнитофон, я водрузил его на подоконник и включил запись. Фразы, метафоры, стихотворные строки рождались в моей голове и мощным потоком изливались наружу, я был будто в трансе, слова нанизывались друг на дружку, этот родник не иссякал, и одна добродетельная мысль тут же влекла за собой другую. Кто-нибудь религиозный воскликнул бы, что на него, мол, сошел Святой Дух, и был бы прав. Я наговорил всю кассету от начала до конца, стерев концерт Пэта Мэтини, потом перевернул кассету и, не останавливаясь ни на секунду, продолжал говорить. Не хочу хвастать, но мысли текли так неудержимо, что я многое упустил просто потому, что не успевал произнести их вслух. Потом магнитофон выключился, и я заставил себя остановиться. Я чувствовал, что спасен, я праздновал победу, я был прекрасен. Пьяный от счастья и возбуждения, я поцеловал кассету. У меня кружилась голова. За всю свою жизнь я не говорил больше двух секунд подряд. Челюсть болела, перетруженная часовым докладом. Я расслабил лицевую мускулатуру, покрутил плечами. Потом швырнул одеяло на кровать, оделся.
Вытащил из кровати Юлиана и напялил ему шлем, в котором он всегда выходил на улицу. Можно было отправляться на прогулку.

О морских звездах и гаечных ключах

Весь Лерхенфельд — сырая накидка и пара туфель на высоком каблуке, спешащих к автобусной остановке. Мы с Юлианом стали у садовой калитки на Сорочьей улице. Славное, тихое, теплое утро. Ни одна ремонтная бригада еще не принялась долбить асфальт. Мы обсудили, чем займемся, хотя оба знали это наперед. Для порядка я предложил стибрить пару яблок в саду Нойеншвандера. Юлиан только сморщил нос и тут же поставил точку в вопросе.
— Венсле, — шепнул он.
Я кивнул.
— Да, это то, что нам нужно — мужественный человек с широкой душой.
— Красивая.
— И сильная.
— Венсле не спи?
— Вот сейчас и узнаем.
Мы перебрались через чудовищную живую изгородь на участке Люти-Браванд и подкрались к спальне Венесуэлы.
Венесуэла была приемной дочерью Люти-Браванд, моей соседкой и единственным человеком, о котором я помнил все — ее любимый цвет, любимое дерево, любимый инструмент для работы. Ей было девятнадцать, она проходила обучение в компании, занимавшейся сносом зданий (долбежка, обкуска, подрыв железобетонных конструкций и кирпичных стен) и здорово разбиралась в технике. Некоторые говорили, что она со странностями, но разве это что-то толком объясняет? Возможно, Венесуэла и вправду была чудаковатой. В четырнадцать лет она подбила нас с Юлианом ходить с ней по району и взрывать почтовые ящики у домов, где жили мучители животных. Когда Нойеншвандер в блин раскатал перед своим гаражом черепаху Юлиана, Венесуэла надвинула бейсболку на лоб, и мы уже знали, что скоро снова будем вовсю сверкать пятками и путать следы. Венесуэла притащила средство для мытья полов, батарейки из фонарика, свечу зажигания из газонокосилки, ржавый будильник и ветошь, и спустя четверть часа почтовый ящик Нойеншвандера годился разве что для металлолома. В отместку Бальц (отпрыск Нойеншвандера) украл пастушью собаку Люти-Браванд. Узнав об этом, Венесуэла схватила штурмовую винтовку и патроны отца и двинулась к дому Нойеншвандеров для осады Вальца (который забаррикадировал дверь и спрятался под кроватью). Осада длилась без малого два часа и была снята только после прибытия специального отряда полиции.
Втайне я называл Венесуэлу морской звездой, потому что, во-первых, я в нее втюрился, а во-вторых, опасался, что она рассыплется в прах, если долго пробудет на сухом воздухе. У нее был тонкий эльфийский нос, глаза коричневые, как древесная кора, и груди, слишком маленькие для лифчика. Такая хрупкая, что я бы с удовольствием облепил ее всю наклейками вроде «не кантовать», «не сгибать» и «верх тут». Казалось, она вот-вот сломается. Я не к тому, что морские звезды тоже могут сломаться, но жизнь все-таки мало похожа на тихие глубины, где обитают морские звезды. В действительности Венесуэла, конечно, отнюдь не нежная натура, которую любой может обидеть, — она настоящая львица, не страшащаяся ни смерти, ни закона, ни Вальца Нойеншвандера, и удар у нее вполне мог соперничать с искусством метлы Эрйылмаза. Кстати сказать, женщина, которая способна хорошенько тебе врезать, становится очень и очень сексуальной.
Юлиан стал обстреливать окно спальни лесными орехами. Внутри загорелся свет, и можно было видеть, как Венесуэла, еще теплая ото сна и непричесанная, потянулась и, отпихнув дряхлого, тугоухого зеннен-хунда, устроившегося на одеяле, встала с кровати. Она подошла к окну, и мы замахали ей руками. Натянув на себя какую-то одежду, она открыла окно и затараторила:
— Франц, эй ты, грустный пистолеро! Юлиан, рада тебя видеть! Классная прическа!
Юлиан преданно опустил глаза.
Венесуэла довольно хихикнула.
— За братьями Обрист девчонки шеренгами сигают в реку. По крайней мере, я бы этому не удивилась.
— Река! — с восторгом воскликнул Юлиан.
— Да, такое длиннющее озеро с лебедями, и они там гогочут и бьют крыльями. Если хочешь, мы приманим их к берегу и будем кормить марципаном…
Она зевнула.
— Марципан?
— Я тебя обманула, Юлиан. Лебеди не едят марципан. О! Представляете, что я вчера в Интерлакене видела! Ну, вы знаете, я туда в ремесленное училище езжу. Сижу я, значит, на скамейке перед туристическим центром, ем бутерброд с сыром. Там еще такой каштан раскидистый и тень от него. Время почти двенадцать. И тут появляется какой-то седой старикан из местных со здоровенным пакетом и прет прямо в туристический центр. А на пакете надпись «Взрывоопасно»! Я думала, у меня сердце остановится. Через минуту двери распахиваются, все выскакивают, орут, разбегаются во все стороны, будто за ними осиный рой гонится. А еще через минуту выходит тот мужчина, но уже без пакета. Внутри оставил. Ну думаю, Венесуэла, смотри и учись. Пождала я, пождала, только ничего так и не бабахнуло. Интерлакен полный отстой. Только подзорные трубы везде понатыканы. Что с тобой, Франц, язык проглотил или не проснулся еще?
— Ты просто чудо, Венесуэла, — сказал я хрипло.
— Будь здоров. Ненавижу училище. Когда я долго сижу за партой, то начинаю задыхаться. — Она перегнулась через подоконник. — Старик Нойеншвандер наехал на барсука. На пешеходном переходе.
— Ух ты! — восхитился Юлиан происшествию.
Венесуэла скрылась внутри дома.
Ждать ее под окном спальни нам не хотелось. Мы прокрались по садовой дорожке, протопали по грядке Люти-Браванд с цветной капустой, перешагнули через капающий опрыскиватель, двинулись вдоль ровного края газона. Солнечный свет окутывал гору Низен и другие горы, названия которых невозможно запомнить, нежной шафрановой дымкой. Мы переходили от одной грядки к другой, пока шлем Юлиана, который он снял, не наполнился всякой съедобной всячиной. В Зимментале у Юлиана был вечно голодный хомяк, по которому он всегда очень скучал. Мы подошли к гордости Катрин Люти-Браванд — ее теплице, в которой я когда-то выращивал коноплю. Я велел Юлиану надеть шлем.
— Разобьешься.
— Не-а.
— Суровые парни всегда ходят в шлемах.
— Дрочи, Франц.
У Юлиана отвратительный словарный запас, если только дать ему волю.
Дверь открылась, и из дому вышла Венесуэла с коробкой из-под обуви наперевес. Она была в рабочей одежде: полукомбинезон, армейские сапоги со шнуровкой и непременная бейсболка. Она пошла по саду, делая вид, будто нас не замечает. Юлиан воспользовался возможностью (он любил прятаться) и на цыпочках потрусил к сараю на другом конце сада — дурацкому гномичьему домику с прислоненными к нему лопатами и граблями. Он прижал кулак ко рту, чтобы не засмеяться. Я быстро нарвал букет полуувядших маргариток. Венесуэла с минуту разглядывала овощные грядки, потом подошла ко мне.
— Скажи, Франц, почему все в мире так медленно движется? С ума сойти можно. На, подержи. — Она сунула мне в руки коробку.
— Что там?
— Барсук.
— Барсук?
Я приоткрыл крышку. На меня уставились два глаза величиной с булавочную головку.
— Детеныш барсучихи, которую переехал Нойеншвандер. Если бы я оказалась в парламенте, первым бы делом отвесила тамошним дамам и господам хорошего пинка, чтоб они хоть немножко зашевелились. Когда мне нужно снести дом, я хочу снести дом, а не подавать заявления и собирать кучу справок, пока он сам собою не рухнет.
— Что ты будешь с ним делать?
Я подал Венесуэле букет маргариток, чтобы вытащить барсучонка из коробки. Он был величиной не больше апельсина. Бархатистый и мягкий.
— Когда мне будет нужно снести дом, я хочу оградить территорию желтой лентой и установить взрыватель. А со всеми этими бумажонками…
Венесуэла сунула маргаритки в комбинезон рядом с гаечным ключом.
— Мир никогда в жизни не изменится. А я хочу, чтобы что-то менялось. Ты не такой, я знаю. Ты не любитель быстрой езды.
Барсук задрожал от холода. Я положил его обратно в коробку.
— Если ты его выпустишь, он умрет с голоду
Крошечный барсук лежал, свернувшись калачиком, и сосал мой мизинец.
— Придется отнести его в приют, — сказала Венесуэла.
— Что ты! — испугался я. — Его же там кошки сожрут.
— Я пошутила, Франц. На самом деле я хотела подарить его тебе.
Я вскинул на нее взгляд.
— Мне? Серьезно?
Венесуэла улыбнулась. Ее улыбка — будто запах жасмина в каталонских садах. Точь-в-точь.
— Ну давай, Франц, говори уже.
Я расправил плечи.
— Что? Про снос домов и бумажную волокиту?
— Да нет же, — мягко сказала она. — Где Юлиан спрятался? В теплице?
— Затаился в сарае. Уже, наверно, корни пустил. Давай подождем еще минут пятнадцать, пока он не уснет, — предложил я. — Тогда мы с барсуком сможем проводить тебя до работы.
Венесуэла посмотрела на меня так, будто плохо расслышала.
— А что скажет Юлиан, когда проснется, а нас нет?
— Что-нибудь скажет. У него рот, как трактор. Но он ничего не заметит, если мы быстро вернемся.
— Нехорошо получается, Франц. — Она ущипнула меня за руку. — Пошел гулять с братом и бросил его в сарае среди инструментов. — И она прямым ходом двинулась к сараю.
Оттуда раздался глухой звук — Юлиан подхватился и стукнулся обо что-то головой. Он злобно взвыл и принялся поливать весь свет грязью. Видно, спрятался за катушкой со шлангом и собирался коварно схватить Венесуэлу за уши, но бухнулся об полку с садовым инвентарем.
— Ну-ка, братец, надевай теперь шлем, — крикнул я, когда он следом за Венесуэлой вышел из сарая. На лбу у него вскочила шишка, но через три секунды он уже совсем забыл о происшествии и удивленно уставился на коробку.
— Что? — спросил он с любопытством.
Я объяснил.
Юлиан тут же стал гладить барсука. Сказал, что его надо покормить и дать ему имя.
Я сказал, что его надо дрессировать и научить человеческому языку.
Венесуэла сказала, что прежде всего надо отомстить за его мать.
Мы вышли из сада Люти-Браванд.
У садовой калитки Венесуэла поцеловала нас на прощание по-эскимосски, потершись носами сперва с Юлианом, потом со мной, и перешла на другую сторону улицы. Чтобы не впасть в искушение и не крикнуть ей вслед какую-нибудь непристойность (вроде «не сдерживай себя, звездочка!»), я начал думать о том, что заставляет рыбаков на льдинах при минус сорока ходить с открытыми носами.
Я задвинул Юлиана и коробку из-под обуви в дом, выкатил из гаража велосипед и, стоя на залитой солнцем улице, наблюдал за Венесуэлой. Вот она появилась на террасе Нойеншвандера, поправила бейсболку, вытащила гаечный ключ и стала возиться с шезлонгами. Я подумал, что если найду достаточно большой горшок, то вырву целый каштан и поставлю его Венесуэле на подоконник.

Отлеживаюсь

Была суббота, послеобеденное время, я лежал животом на полу моей комнаты, уткнувшись подбородком в ладонь, мусолил конец карандаша и таращился на разлинованный лист бумаги. Мысли постоянно возвращались к последнему уроку экономики.
Я пришел в класс с решимостью отстоять свою позицию и донести до фрау Брунисхольц идеи, озарившие меня в среду утром. Я уговаривал ее прослушать кассету, заливал про «право на шанс» и просил уделить мне всего две минуты ее «драгоценного времени».. В конце концов она сдалась и включила кассету перед всем классом. Скептическое выражение на ее лице постепенно сменилось на удивленное, потом прямо-таки на ошеломленное. Кассету прокрутили от начала до конца — все шестьдесят минут. В двух местах Рэмбо Ридель попросил отмотать обратно, чтобы послушать еще раз. В конце урока фрау Брунисхольц сказала, что выскажется по этому поводу позже.
— Теперь мне можно задавать вам вопросы?
— Вы можете задавать вопросы.
.. Я вытащил карандаш изо рта и торжественно-витиеватым шрифтом вывел вверху листа:

Умные вопросы по экономике

После этого я перевернулся на спину Потом снова на живот. Одолел позыв почесать руку, потом я стал бороться с потребностью заснуть. Мысли то и дело уходили в сторону. Наконец, у меня затекли ноги.
Я встал и прошелся по комнате, что побудило Эм Си Барсука (согласен, имя идиотское) показать нос из-за «Географии Африки». Я вспомнил, что забыл его покормить. Пошел на кухню, открыл банку красных бобов, отнес в комнату, снова лег перед разлинованным листом и стал наблюдать, как ест барсук. Брат уже прошел обследование — неравномерный ритм сердца, как и раньше — и укатил к своему хомяку в спокойную мастерскую в Зимментале (сказав напоследок: «Мой хомяк, твой барсук»). Эм Си Барсук быстро прибавлял в весе и обрастал шерстью, по всей видимости, собираясь превратиться в неуклюжего, коротконогого зверька с белой головой и черными продольными полосами через глаза и уши. Он имел собственные представления о хороших манерах и гадил везде, где придется. Кошачий туалет, который я поставил для него под кроватью, он игнорировал.
Изрисовав чистый лист интернациональными символами мира и анархии, я еще немного посмаковал свой успех, потом вышел из комнаты, отлил, вернулся, скомкал лист, засунул барсука (который ленился бегать сам) в коробку из-под обуви, отправился на остановку, сел в гудливый городской автобус, идущий в Гватт, вышел на остановке «Дуб нищих», купил пива в супермаркете и направился к Хюсейину Эрйылмазу, завхозу.
Я знал, что хорошо проведу время, если только он даст мне посмотреть свои порнооткрытки.

Эрйылмаз жил на Оберматтвег в обветшалом многоквартирном доме времен экономического чуда. На входной двери, которая почему-то оказалась незапертой, висел плакат с изображением родной турецкой деревни Эрйылмаза (несколько мазанок, минарет, зеленая река).
Я услышал его голос, заполнявший собой всю лестничную клетку.
— А ну признавайтесь, тупые твари, куда попрятались!
Я слегка приоткрыл дверь. Эрйылмаз стоял спиной ко мне в прихожей (которую и прихожей-то назвать трудно — старый дощатый пол, пара крючков для одежды и комбинированный шкаф). На нем были синие спортивные штаны, мускулистый торс оставался открытым. В руке завхоз держал бутылку — видно, уже набрался как дырявая подлодка. Тряся головой и уперев взгляд в пол, он продолжал распинаться. Насколько я мог видеть, в квартире никого больше не было. Не исключено, что он разговаривал с белыми мышами.
— Куда вы подевались? Выходите и поболтайте со мной. Всего на пару слов, слышите? Предлагаю перемирие. Разве плохо?
Бутылка выскользнула у него из руки и с грохотом упала. По полу растеклась бесцветная жидкость.
— Черт! — заревел Эрйылмаз. Поднял бутылку и поставил ее на шкаф.
Я постучал.
— Кто там? — спросил он удивленно.
Я просунул голову в прихожую.
— Это я. Вот решил зайти.
Завхоз, качаясь, подошел к двери. Увидел Эм Си Барсука в коробке и выпучил глаза.
— Что это, черт побери?
— Мы с пивом, — сказал я.
— С пивом? — Вид у Эрйылмаза стал совсем растерянный. — Франц, черт тебя дери, когда ты начнешь нормально питаться?
Он впустил нас внутрь.
Квартира Эрйылмаза была захудалой, но очень чистой и уютной халупой. Маленькую жилую комнату населяли желтый диван, низкий столик, японская круглая лампа-луна под потолком и голубые обои с лилиями. На книжной полке лежали несколько книг и что-то, похожее на кинжал.
Мы с Эм Си Барсуком плюхнулись на диван, собираясь придавить бесполезный остаток субботы ленивыми задами и никчемными занятиями. Я принялся расширять свои познания насчет многообразия женских форм, листая огромный, страшно несподручный фотоальбом, в котором Эрйылмаз хранил порнооткрытки. Эрйылмаз сидел на корточках, прислонившись к дивану, держал в руке, как гантель, бутылку из-под минералки, наполненную хлебной водкой, и сам с собою играл в нарды. (Как-то раз я его спросил, зачем он постоянно переливает водку в бутылки из-под минералки, он посмотрел на меня красными глазами и снисходительно улыбнулся. «Почему ты называешь это водкой? Никакая это не водка». — «Что же вы тогда пьете?» Он повернул голову, бросил взгляд на свои книги, которые почти все были по медицине, паразитологии и иммунологии, и задумчиво так говорит: «Родниковая вода, мой мальчик, очищающая родниковая вода».)
— Смотри-ка, — шепнул я Эм Си Барсуку, — мы отняли у лживого выпивохи его любимое место.
— Откуда эта псина? — бодро поинтересовался Эрйылмаз, глядя на доску.
Я объяснил. Эм Си Барсук выкарабкался из коробки.
Эрйылмаз забеспокоился.
— Он у тебя того — к чистоте приучен?
Я признался, что нет.
— Эм Си не любит наполнители. Не могу же я его в кошачьем туалете замуровать.
Таращась на ползающего по дивану барсука, Эрйылмаз изрядно отхлебнул из горлышка. Я перевернул страницу.
Не спуская глаз с барсука, он сказал:
— Как ты думаешь, почему женщины соглашаются, чтоб их так фотографировали?
К женщинам на «своих» открытках Эрйылмаз относился до странности трепетно. Фото были все черно-белые и сделаны еще в пятидесятых. Их еще Джон Кеннеди и Анаис Нин разглядывали.
— Возможно, это им нравится больше, чем продавать сковородки, — ответил я.
— У тебя еще будет много времени, чтобы думать о женщинах, — доверительно заметил Эрйылмаз. — Сейчас тебе нужно думать о школе. Не забывай об этом.
Эм Си Барсук скатился с дивана и стал обследовать комнату. Эрйылмаз опасливо следил за его передвижениями.
— Не приучен, говоришь?
— Всякое создание стремится к свободе. Известный факт. Сейчас эта тенденция распространяется все шире.
— Кстати, об известности. Имя Йоханн тебе о чем-нибудь говорит? — Эрйылмаз тщательно очищал свои спортивные штаны от прилипших ниточек. — Йоханн Джорджо Ферри. Двенадцатиклассник. Он сейчас ходит вечером в «кубик», потому что у нас там «Стейнвей» в музыкальном зале. Шикарно играет мальчишка. Такие печальные вещи. Ты его знаешь?
— Йоханн? Не слышал. Травкой балуется?
— Еще чего!
— Примерный парень.
— Йоханн Джорджо Ферри, — повторил Эрйылмаз, смакуя каждое слово. — Родился в Италии. Богатые родители. Живет на вилле у озера. Светлая голова. Немного полноват только, бедняга.
— Полноват?
Эрйылмаз почесал татуировку на груди.
— У Йоханна Ферри мозги на месте, можешь мне поверить. Он ходит в гимназию не для того, чтобы бить баклуши и гневить Аллаха. Директор пожал ему руку и подарил ручку с золотым пером. Я сам видел. — Его глаза заблестели. — Ручку с золотым пером!
— За печальные мелодии на рояле?
— За то, что все контрольные пишет на шесть баллов. И еще потому, что он второй, кто догадался поздравить директора с днем рождения. Воспитанный человек.
Эм Си Барсук игрался с кисточками восточного ковра, на котором стоял столик.
— Ну вот же глупая псина!
Эрйылмаз попытался отогнать Эм Си, но тот не успокаивался. Тут же полез обратно к кисточкам. Возможно, он решил, что Эрйылмаз хоть и с приветом, но в целом вполне безвредный. Маленьким барсукам тоже случается ошибаться.
— Почему вы об этом заговорили? — спросил я.
— Что псина тупая? Потому что она тупая.
— Да нет, — нетерпеливо отмахнулся я. — Вот это все — про Йоханна, музыкальный зал, авторучки.
Эрйылмаз вздохнул.
— Запираю я как-то недавно музыкальный зал, а он меня и спрашивает, не хочу ли я поехать на юг, провести пару деньков на море.
— Но вы ему, конечно, ответили, что предпочли бы море водки.
— Надо же — решил подарить мне поездку на море! За то, что я ему каждый день открываю музыкальный зал. Широкой души человек! У его родителей есть собственный остров в Италии.
Я отложил альбом и ждал подходящего момента, чтобы выйти в туалет и передернуть затвор. (Дрочер я был еще тот; я подсчитал, что если буду спать каждый день на два часа меньше, то за год у меня накопится лишний месяц для ручного труда.)
— Терпкое, — сказал я, прихлебывая из банки севернонемецкое пиво, которое Эрйылмаз расценил как вредное для здоровья.
— Это все Северное море. Соленый воздух.
Толк в пиве он тем не менее знал.
— Ну, в пиво-то они соль не добавляют. А вы уже бывали на море?
— А ты, что ли, нет?
— Не-а.
Я ни разу не был на море. Родители боялись, что с Юлианом там что-нибудь случится. Мы все каникулы проводили в дурацких семейных лагерях для детей с ограниченными возможностями в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.
— Когда отправляетесь?
— Куда?
— На остров Йоханна.
— С этим ничего не выйдет.
— Почему?
— У меня работа. Я завхоз. Я не могу ехать в отпуск, когда мне взбредет в голову.
— По-моему, хорошая идея.
Я правда так считал. Эрйылмаз был не в лучшей форме: ронял бутылки, беседовал с воображаемыми мышами. Я за него беспокоился. Если я что-то в этом понимал, пара деньков на тихом солнечном острове было именно то, что нужно, чтобы Эрйылмаз стал прежним повелителем метлы: лихим, твердолобым чертом, по ругани и брани которого тут же начинаешь скучать, как только перестаешь их слышать.
— По вам уже дурдом плачет, метельщик. Убирайтесь-ка на остров.
— Что-то не хочется, — упрямо проворчал он. — Как я вообще туда попаду?
— Сядете в самолет и полетите.
— Мне не нужен отпуск. Я отлично себя чувствую. Все в полном порядке.
— Вы разговариваете в прихожей с мышами.
— Ты подслушивал у двери!
— Ничего подобного. Вы так орали, что от самой остановки слышно.
— У меня последнее время воинственное настроение, — признал он.
— Если вам не понравится на острове, вернетесь на первом же самолете обратно. Что вам терять?
Эрйылмаз хмурился и молчал.
— Хотя бы посмотрите, как там. Можете взять с собой свою треклятую метлу, если вам так уж необходимо работать. Будете подметать остров и гонять крыс по скалам. Пусть они там посмотрят, на что способен герой-одиночка. Этот самый Йоханн вам явно добра желает. Черт возьми, нельзя же отказываться от подарка, в конце концов! О «кубике» я уж как-нибудь позабочусь.
Я похлопал его по плечу (хотя обычно так не фамильярничаю), но Эрйылмаз все так же хмуро глядел перед собой.
Внезапно фишки для нард со свистом полетели на пол.
— Скотина проклятая!
Эм Си Барсук шустро юркнул под диван.
Эрйылмаз был вне себя.
— Чертов терьер обгадил мне ковер!
Он пошатываясь вышел из комнаты и вернулся с ведром, резиновыми перчатками, тряпкой и пятью видами чистящих средств.
— Надо из него это выбить! — ругался он. — Ткнуть его рылом в дерьмо…
— Жди за дверью, — сказал я Эм Си Барсуку, который озабоченно последовал за мной до туалета. — Если метельщик на тебя набросится — кусайся.

Эм Си три минуты панически скребся в дверь и на обратном пути в комнату сердито на меня фыркал.
— Что это? — спросил я Эрйылмаза, напряженно вчитывавшегося в «Большую книгу здоровья Ридерз Дайджест».
— Ищу себе болезнь.
— Болезнь?
Он принялся кашлять. Казалось, сейчас легкие выкашляет.
— Ну как?
— Жуть.
Он кивнул.
— Острый бронхит. — Его лицо приняло озабоченное выражение. — Пожалуй, мне стоит взять на пару дней больничный, как думаешь?
Наблюдать за сборами Эрйылмаза было чистое удовольствие. Он принес мыло, носовые платки, зубную пасту, разложил все на столике у дивана, аккуратно завернул в кусок ткани нарды, извлек из шкафа элегантный костюм в тонкую полоску.
— Я надевал его на свадьбу Хосе Гонсалвеса, учителя. Двенадцать лет прошло.
— Вы же не будете купаться в костюме?
— Кто говорит про купание? Я еду лечиться.
Он сел на диван, готовый отправляться в путь. За два дня до вылета.
— Я чувствую запах моря. Тополя, цветы, волны, синие, как туалетные кабинки. Чертово легкое мигом придет в порядок. Когда вернусь, я уж заткну мышам глотку. Сдеру с них шкуру и…
— Как, по-вашему, Эрйылмаз, нужны человеку показатели баланса и акционерное право?
— Нужны. Подай мне минералку, Франц.
Субботний день в Гватте: тепло, спокойно, уютно.
— Армия будет преследовать вас по пятам, метельщик. Уговаривать стать генералом.
— Я завхоз. Не хочу быть генералом.
И так далее и тому подобное.

Юг

Я лежал под кустом бузины, солнце светило совсем по-южному, и в воздухе уже пахло летом. Я поглаживал Эм Си Барсука в обувной коробке и листал не слишком обтрепанную английскую грамматику (на обложке: Тауэр, двухэтажный автобус, три полисмена). Держа книгу против солнца, чтобы оно не светило в глаза, я учил, пока глаза не слиплись, руки не отяжелели и грамматика не опустилась мне на грудь. («Да кому надо говорить на этом английском, — спросил я себя, засыпая, — кроме кучки угольщиков в Шеффилде и кислолицых домохозяек из Кентукки в домашних тапочках? Никому».)
Вздремнув, я огляделся вокруг, посмотрел на небо и, щурясь, стал следить глазами за самолетом, белоснежный шлейф которого бесшумно делил небо пополам.
— Смотри, куда летит! — сказал я Эм Си Барсуку, который выпрыгнул из коробки и обнюхивал английскую грамматику.
— Что летит?
— Самолет!
— Какой еще самолет? — осведомился Эм Си.
— Ты морду повыше подними, сам увидишь!
— Я не люблю смотреть на солнце. Расскажи мне про самолет.
Пустая отговорка. Глаза у Эм Си Барсука и вправду чувствительные к свету, но я смастерил ему солнечные очки из проволоки и двух кусочков засвеченной фотопленки, и он с довольным видом носит эти очки на своей морде.
— Там высоко, — терпеливо начал я объяснять, — летит самолет и, похоже, это большой самолет — из тех, что летают между континентами.
— Ну и что? — досадливо буркнул он. — Мне-то какой от него прок?
И он с ожесточением атаковал безоружных полисменов на обложке. Эм Си дулся на меня за то, что я не предупредил его насчет страшного Эрйылмаза и не заступился, когда тот на него набросился. Бегство под диван оставалось мучительным воспоминанием.
— Вон! Он там! Смотри же, куда я показываю!
С наигранным безразличием он поднял глаза вверх.
— Я вижу твой палец.
— Смотри, куда он показывает, дурья башка!
— Туда?
— Нет, вон туда! Справа! Правее! Еще правее!
— Вижу — и что?
Зевнув, он продолжил опустошать Лондон. Легкость и непринужденность, с которой его коготки уничтожали двухэтажный автобус на грамматике, производили впечатление.
— Интересно, куда он летит? — не сдавался я.
— Самолет? — проворчал он. — Я что, географ?
Акустические способности Эм Си ограничивались фырканьем, ворчанием, скрежетанием, шипением, отрыгиванием, пыхтением, пердением, и толковать эти звуки я, конечно, не умел. Я был просто обкурившийся фантазер и никто больше. Одно могу сказать точно: если кто думает, будто святой Франциск Ассизский, болтая с лесным и полевым зверьем, ржал, как лошадь, щебетал, как птичка, и прыгал, как козел, то он ошибается.
— На юг, — сказал я со значением. — Он летит на юг.
— Да уж понятно, — сердито пыхнул барсук, приноравливая свои великолепные когти к Тауэру. — Ты думаешь, там внутри сидит истребитель мышей. Где ему еще быть, раз самолет летит на юг! Как же, как же…

Черные точки

Четверг, четыре недели до конца семестра. Я вдруг спохватился, что нужно готовиться к экзаменам.
После интенсивного курса акционерного права в очереди у кофейного автомата я отправился на контрольную по экономике предприятия (фрау Брунисхольц тащилась от контрольных не меньше Вульшлегера) и, потерпев очередное поражение, на выходе услышал, как несколько бесстрашных из параллельного класса подтрунивают над Антоном Рэмбо Риделем за его спиной — почему бы ему не купить себе трубу, чтобы выучить ноты. («Рэмбо с трубой — вот это идея, чувак! Супер, просто супер!») Я прислушался. Сам я на ноты давно махнул рукой. Музыка — мое самое слабое место. Но все знают, что если ты хорошо занимаешься по одному предмету, то это часто уравновешивает плохую успеваемость в другом. Экзамен по музыке, конечно, не такой важный, как по экономике, но если выйдет… методом Риделя?.. Стоит попробовать. Побью экономику музыкой, и конец моим заботам. Знания — это для задавак. Главное — выжить.
Я купил блок-флейту и шомпол для ее протирки. Это оказалось самым дешевым. Потом, может, перейду на трубу и заделаю с Риделем офигенный духовой оркестр.
Я залез с флейтой на кровать, разложил на подушке ноты и стал разбираться. «Пустой кружок в два раза дольше сплошного! Внимание, маленькая точка справа от кружка удлиняет его на половину! Не забыть: пустой брусок без флажков и палочек — можно глотнуть воздуха, а именно в четыре раза больше воздуха, чем при развернутой влево букве «L»! Но это только начало! Закрашенный кружок с флажком…» Ничего не получалось. Я не мог выбраться из первой строчки. Миллионы черных точек, изогнутых флажков и ворсистых линий… Аж в глазах рябило.
Я не знал, что мне делать.
Нужно было с кем-нибудь посоветоваться.
— Иди спой учителю музыки на его чертов день рождения, — буркнет Эрйылмаз. — Вот тогда будет толк.
— Не опускайте руки, — посоветует фрау Брунисхольц.
— Взорви музыкальный зал, — предложит Венесуэла.
Как ни крути, менять стратегию выживания каждый день — это уж слишком.
На следующий день я наведался к школьному психологу.
— Что вас ко мне привело, господин Обрист? Снова проблемы с наркотическими средствами, а?
Психолог, жилистый, подслеповатый мужчина, приходил обычно раз в месяц — играл в выбор профессии со старшеклассниками в компьютерном классе (своего кабинета у него не было), оформлял писающимся в кровать первогодкам освобождения от лыжного лагеря и рылся в белье прошлого у мучимых низкой самооценкой десятиклассниц. Однажды наши с ним дорожки уже пересеклись, когда в десятом классе я, накурившись гашиша, стал виновником дорожного происшествия и мягкосердечная замдиректорша направила меня не на комиссию, а в школьно-психологическую службу, где меня определили как «лабильный тип без преступных наклонностей» и с тем отпустили. (Я сел, выложил всю травку на стол и расплакался.)
Психолог надвинул на лицо очки.
— У вас случился рецидив?
— Нет, дело в том, что…
— Значит, речь идет об отношениях с учителями? — Он отклонился на спинку, толкнулся ногой и закружился. Довольный жизнью человек. Кресло прям карусель.
— Нет, не то…
— Вот как? — Он остановил вращение и семенящими шажками вернул кресло в первоначальное положение.
Я выпалил:
— Мне нужно сдать эти чертовы экзамены.
— Похвальное стремление.
Он снял очки и протер глаза от пота.
— Но для этого мне вначале нужно выучить ноты и добить Гершвина.
— Ноты, да? Какие ноты?
— Музыкальные. Композиторы что-нибудь напридумывают и нет чтобы на кассету записать, так зашифруют все закорючками и отдают музыкантам. А нам потом мучайся с этой нотной грамотой.
— И что?
— Да не могу я ее выучить. Я вижу одни черные точки.
— Почему вы видите одни черные точки?
— Раньше я думал, что у меня неспособность к музыке. При этом я обожаю играть на блок-флейте. Но там столько всяких значков, флажков, частоколов — и во всем этом дьявольская логика. Скажите: может, со мной что-то не так?
Тут я показал ему увертюру Гершвина — двухметровый лист, весь испещренный нотами, крестиками и темповыми обозначениями.
— И вам это задают учить? — Глаза у него вылезли из орбит, но он все равно ничего не мог разобрать. Очки лежали на столе. Он подвинул увертюру обратно мне и стал с отсутствующим видом качаться в кресле.
— Вы разбираетесь в бамбуке, господин Обрист?
— Не особенно, — тихо ответил я.
В этот момент у меня зачесались ягодицы. Зверски. Зуд был страшный, но почесать задницу я себе не позволял. Я сделал непринужденное лицо.
— Ну, знаете, бамбук, молодые побеги, панды… — продолжал психолог. — Если вам вдруг захочется завести панду, без бамбука никак не обойтись. Панды его обожают.
— В самом деле, — выдохнул я. Зад весь горел — невозможно представить, как он у меня горел.
— Хм… так вот, значит, что я хочу сказать… — Он нащупал очки, надел их себе на нос, поднялся и стал расхаживать взад и вперед перед компьютерными мониторами. — Чтобы завести панду, требуется масса упорства и терпения. Не из-за панды, а из-за бамбука. Прежде чем купить панду, нужно вырастить бамбук. Пророщенные семена высаживаются в почву. Сверху их покрывают сеном и навозом. Каждый день поливают. Ростков еще не видно, но нужно удалять сорняки и разрыхлять землю. И каждый день приносить воду… Вы меня слушаете, господин Обрист?
— Да, конечно, слушаю.
Я напрягал и расслаблял ягодичные мышцы. Чесотка сводила меня с ума.
— Так проходит четыре года. Четыре года семена находятся под землей, и никто не знает, живы ли они еще. Но вдруг, через четыре долгих года ростки пробиваются наружу. И потом, за следующие девяносто дней бамбук вырастает на двадцать метров. На целых двадцать метров, можете себе это представить?
— Не хотите стакан воды, док? — Идиотский вопрос я задал, чтобы отвлечься. Проклятые льняные трусы решили довести меня до безумия. (Купив блок-флейту, я решил немного прогуляться по отделу экопродукции универмага, прельстился каким-то специальным предложением и вот, пожалуйста. Аллергическая реакция новейшей модели.) Меня так и подмывало вскочить, прижаться задом к обшитой панелями стене и чесаться, пока не протру штаны насквозь.
— Самое трудное — прорасти! Как только бамбук пробьет землю, для него не остается никаких преград, кроме воздуха. За одну ночь он превратится в дерево и закроет собою небо!
Психолог бухнулся в кресло, снова снял очки, провел тыльной стороной руки по лицу.
Мой зад подбросило вверх. Я сам не ожидал от себя такого и, чтобы сгладить неловкость, стал непринужденно покачиваться на каблуках.
Психолог сложил руки на животе и уставился на один из мониторов.
— Двадцать метров за девяносто дней, господин Обрист!
— A-а, черт меня дери! — вырвалось у меня. Выбежав из класса, я стал отчаянно чесаться.
Плевать, что будет дальше.

Падение чемпиона

Ужин дома. Убедившись, что мать с отцом увлеклись разговором, я — согнувшись над тарелкой — прочел открытку от Эрйылмаза.
Судя по штемпелю, он отправил ее два дня назад. Остров «умопомрачительный», писал он. Буквы были такими крохотными, будто он использовал для письма тонкую проволоку. Писал, что его легкое обретает новые силы и он пока не думает возвращаться. Другого такого восхитительного, опрятного места не найдется на всем свете. Подметать совсем нечего, разве только пару сухих листьев падуба принесет ветром на террасу, но старательный работник их быстро убирает. Писал, что по его просьбе бассейн наполнили минеральной водой (оставалось только надеяться, что он имел в виду не водку). Рассказывал, как любит Италию, море, апельсины и дыни. Только во внутренностях у него завелся маленький жучок, и поэтому приходится два часа в день просиживать в туалете. (Доро Апфель позеленела бы от зависти.) Но это, мол, ерунда. Здесь прямо с унитаза можно увидеть все Средиземное море до самого Египта на другом берегу (ну это, конечно, вранье). Он слышит голоса муэдзинов из Александрии (то же самое), и это напоминает ему о Хасанкейфе, его родной деревне на берегу Тигра. Он сидит на фарфоре и плачет от счастья и тоски, а зад ему подмывает водяной пистолет, встроенный в унитаз. На последнем свободном уголке открытки (бурые утесы) значилось: «Если у тебя будут трудности в “кубике”, разыщи Йоханна Джорджо Ферри! Смерть мышам!»
Я сунул открытку в задний карман и, доедая ужин, попытался представить, что сейчас поделывает метельщик там на юге. Наверно, лежит себе на открытом солнце в полосатом костюме, подсунув под голову бутылку граппы вместо подушки, и храпит что есть мочи…
— Берите тот или этот или еще какой-нибудь, берите хоть что-нибудь, — горячился отец, раздавая оставшуюся печеную картошку. — Я закидываю ногу за ногу и говорю начальнику конкретно: либо тот, либо этот, либо… В чем дело, мусик? Я забыл выключить радио?
Мать выглядывала через дверь кухни в гостиную.
— Да, то есть нет, ты его выключил. Просто я думаю, кому приспичило сейчас звонить. Мы ведь ужинаем. Бог мой, как мне это надоело.
Я вышел в гостиную и поднял трубку.
— Йоханн? Какой… Эм Си, черт, убери лапы от флейты! Ясно. Ну, выкладывай, что хотел.
Я пристегнул велосипед и пошел ко входу в региональную больницу. У меня дрожали колени.
— Если он не выкарабкается, виноват буду я, — мрачно бормотал Йоханн Джорджо Ферри.
Я беспокойно ходил из угла в угол по приемному покою. Йоханн сидел в сером кресле-раковине.
— Не стоило дарить ему эту поездку. — И после удрученного молчания: это была благодарность за все хорошее, что он мне сделал.
К нам подошел врач. В белом халате и с папкой под мышкой. Запах у него был антисептический. (У него вообще не было запаха.)
Йоханн выбрался из кресла.
— Выше голову! — сказал врач. — Транспортировку он перенес нормально. — Врач пожевал нижнюю губу. — У него, однако, сильная зависимость от спиртного.
— Он алкоголик, — подсказал я.
— Его печень… как бы сказать… в плохом состоянии. Понимаете… как одна сплошная губка.
Йоханн виновато опустился обратно в пластиковое кресло.
— Когда мы сможем его повидать? — спросил я.
— Вам сообщат. Можете подождать здесь, пока вас не позовут.
Потом врач ушел. Я смотрел через стекло приемного покоя. Весь стол был усеян результатами анализов. Усатая медсестра раскладывала полученные от врача анализы и рентгеновские снимки Эрйылмаза, устроив при этом порядочный кавардак. Листки были красные, намного краснее, чем у других пациентов (если там действительно были листки других пациентов). Медсестра подняла один листок повыше, чтобы мне было лучше видно. Красный цвет обрывался где-то посередине, и остаток листа был пустой. Я не знал, как себя вести. Я знаком показал медсестре, чтобы она берегла документы, как собственную семью, как своих детей, как зеницу ока (я исполнил очень сложный жест). Медсестра дружелюбно кивнула. Она была предупредительной, порядочной медсестрой, которая наверняка не фотографировалась в голом виде. Эрйылмазу она бы понравилась.
— Господин Эрйылмаз пускал меня в музыкальный зал, потому что я не могу играть дома, — снова забормотал Йоханн. — Однажды он отвел меня в сторону и сказал, что если я и дальше буду опустошать холодильник, то скоро не смогу стоять на ногах.
Я промолчал. Это был разговор с самим собой.
— Он каждый день писал мне из Италии, какой я чудесный человек. Хотя какой с меня человек? Поеду на море и утоплюсь. — Он ударил себя по колену. — Мы должны были ему помочь. Нужно было пойти и отобрать у него водку! — Он с вызовом посмотрел на меня.
— Ему нравилось пить, — возразил я.
— Откуда ты знаешь, что господину Эрйылмазу нравилось пить так много? — Йоханн истерически засмеялся. — А, ну да! Он же пьет только из гигиенических соображений! Дезинфекция! Какая чушь!
Эрйылмаз, очевидно, всем говорил одно и то же.
— Неужели это произойдет? — спросил Йоханн, уже чуть не плача.
— Что произойдет?
— Господин Эрйылмаз действительно умрет?
— Да, — сказал я, чтобы сделать ему больнее. Йоханн Ферри — мальчик из музыкального зала. «Светлая голова, только немного полноватый». Из-за него Эрйылмаз полетел в Италию. Из-за него — и из-за меня. («По вам уже дурдом плачет, метельщик. Убирайтесь-ка на остров».) Желудок судорожно сжался.
— Для тебя господин Эрйылмаз тоже наверняка сделал много хорошего.
Я кивнул.
— Знаешь, какие фигуры были у женщин пятьдесят лет назад?
Йоханн уязвленно прошептал:
— Ты себя так ведешь, будто тебя это вообще не волнует.
Прошло четверть часа. Потом я сказал:
— Думаю, нам надо пойти к нему.
— Может, подождем еще? Вдруг мы помешаем врачу. Может, он сумеет помочь господину Эрйылмазу.
— К черту врача. Идем.
Мне не хотелось идти одному.
— Нет, не надо, Франц, пожалуйста. — Он захныкал.
— Эх, чтоб тебя! Ну и чем мы ему поможем, сидя здесь?
Йоханн и бровью не повел. Мы прождали еще целую вечность, пока придет врач или кто-нибудь еще и проведет нас к Эрйылмазу. Потом Йоханн пошел в туалет. Вернувшись, предложил:
— Может, уже пойдем к нему?
— Конечно.
— Ты знаешь, куда его положили?
Мы отправились на поиски. Я сел на кресло-каталку, и Йоханн повез меня по коридорам, чтобы никто из персонала нас не остановил и не отправил обратно в приемный покой. У каждой двери я говорил «Стоп!» или «Нет, дальше!», и Йоханн толкал каталку дальше или останавливался — не так, как я говорил, а с точностью до наоборот.
— Здесь! — шипел я.
— Это родильное отделение, — ворчал Йоханн.
Так он толкал меня взад-вперед, взад-вперед по коридорам, будто продуктовую коляску. Хорошая маскировка, здорово мы это придумали.

Потом мы нашли Эрйылмаза. Йоханн показал на табличку на двери.
— Он должен быть здесь.
Это была реанимация.
Эрйылмаз лежал под кислородной палаткой на кровати с колесиками. Вокруг стояли аппараты со шлангами и мониторами, что-то пищало и тикало.
Эрйылмаз растянул уголки рта. Казалось, движение стоило ему огромных усилий. Глаза у него были остекленевшие, лицо осунулось. Мужчина под тентом ничем не походил на несгибаемую стальную болванку, на того, кто еще недавно в велогараже пытался выбить из меня охоту к травке. Эрйылмазу было лет сорок — сорок пять, сейчас он выглядел на семьдесят или даже восемьдесят. Сломленный человек.
— Мы вам кое-что принесли, — сказал я.
Йоханн молчал. Я показал на кресло-каталку. Там лежала его метла, которую мы возили с собой по всей больнице. Я хотел дать метлу ему в руку, но между нами была кислородная палатка. К ворсу метлы прилипло несколько волосков, и я убрал их, чтобы Эрйылмаз не волновался. Я приставил метлу к его кровати.
К моему удивлению, Эрйылмаз простонал:
— Они мне не дают пить.
— Вас только что вывели из комы, — растерянно прошептал Йоханн.
— Главное держитесь, — сказал я.
Еще бы он не держался! То, что он в реанимации, ничего не значило. Каждому случается падать. Чемпион всегда находит в себе силы подняться. Эрйылмаз был чемпионом, это факт.
В следующую секунду в палату вошел санитар.
— Что вы тут делаете? Сюда нельзя посторонним!
Я сказал ему кое-что на ухо, пытаясь разжалобить.
Он покачал головой.
— Сожалею, но я должен попросить вас уйти. Вашему дяде нужен покой.
— Я им не дядя, — едва слышно возразил Эрйылмаз.
В коридоре на меня вдруг накатило. Я побежал в туалет и разревелся. Я ревел и ревел и постоянно жал на смыв, чтобы никто не слышал, как я реву.

Время посещений

По вечерам после школы я мотался на велосипеде туда-сюда между Лерхенфельдом и региональной больницей и попеременно сидел то с Эрйылмазом, то дома с Эм Си Барсуком, который вздумал заболеть: у него заложило нос, склеивались глаза, он жалобно кашлял, мелко дрожал и норовил спрятаться под кровать. За три дня страданий некогда бодрый барсук превратился в жалкий, безжизненный комочек. Я пользовал его каплями в нос, поил теплым супом, промывал глаза и укутывал в шерсть. В конце концов я отнес барсука к ветеринару, который сделал ему укол и пожелал удачи. Через день барсук поднялся на ноги, протащился мимо кошачьего туалета до горки белья и сделал лужу. От радости я так заорал, что мать пролила на кухне кофе, решив, что я упал с кровати и разбил себе голову. Еще через двадцать четыре часа Эм Си испортил наволочку и один раз прокатил блок-флейту от окна до двери. Ночью кашель прекратился, и Эм Си снова стал настоящим беспечным барсуком.
Эрйылмаз его примеру не последовал.
— Сколько вы его здесь продержите? — спросил я врача.
— Думаю, еще несколько дней.
— Насколько это серьезно? — спросил Йоханн.
— Цирроз печени, печеночная недостаточность, абстинентный синдром, делирий. Мы колем ему успокоительные и обезболивающие, — медленно ответил врач. Сказал про «стабильное состояние», «возможные осложнения» и еще что-то про время, мол, «достаточно времени для размышлений».
Эрйылмаза нашли на террасе виллы в окружении пустых водочных бутылок. Очевидно, он пытался вытравить «жучка» из своих внутренностей.

Эрйылмаза перевели из реанимации в общую палату с пятью другими кроватями, но поправлялся он медленно.
В первые дни рядом с Эрйылмазом лежал только один мальчик с повязками на глазах. (Он набрал петард, оставшихся с прошлого Нового года, засунул их в микроволновку и стал с секундомером в руке ждать, что будет.) Потом в течение недели палата пополнялась — сложный перелом большеберцовой кости у спортсмена-наездника, аппендицит (который оказался раком кишечника) плюс эпизодические амбулаторные неотложности с каменными лицами из армейской учебки. Практически все, что может выйти из строя в человеческом организме, побывало в этой палате.
— Как дела, Эрйылмаз?
— Как в аду. Чертов жокей никому не дает спать, — недовольно пробурчал он. — Нет, в самом деле, я что, здесь для того, чтобы слушать истории о лошадях!
Теперь, когда Эрйылмаз таращился в пустоту или во время партии в нарды у себя на кровати двигал не те шашки, мне часто вспоминались сонные субботние или воскресные дни, бессмысленные разговоры и времяпрепровождение — не такое, как сейчас, и в менее печальных местах, чем здесь.
— Какого черта вы вечно третесь вокруг моей кровати, парни? Вам нужно книжки читать и контрольные писать!
— Пусть вас это не заботит, — пробормотал Йоханн. — Главное, чтобы вы поправились.
Мы с Йоханном стащили в палату все, что имело для Эрйылмаза какое-то значение. Постепенно обстановка вокруг его койки стала в точности как у него дома на Оберматтвег. На металлических столиках лежали несколько книг и альбом с порнооткрытками, который он, чтобы не шокировать медсестер, всегда держал закрытым. В шкафу висели его оранжевые рабочие штаны. Как только он их увидел, непременно захотел надеть. (У Эрйылмаза внезапно появилось множество причуд, которые я списывал на вынужденную трезвость и медикаменты.) Это оказалось дьявольски трудно. Когда мы наконец закончили, в палату ворвалась сестра, с ней случился припадок, и она бушевала до тех пор, пока Эрйылмаз снова не облачился в белую больничную рубашку. Йоханн вызвал работника с острова, и тот доставил пациенту полосатый костюм и бутылку граппы, которую мы вылили в раковину. Я срезал несколько веток бузины, засунул их в бутылку из-под траппы и поставил на столик рядом с порнооткрытками. Только желтый диван остался на своем месте в квартире, несмотря на жгучее желание Эрйылмаза иметь его при себе.
— Ну уж нет, — сказал я. — Его тут и поставить некуда. Может, вы еще захотите, чтобы Йоханн сюда весь Хасанкейф доставил?
— Минарет был что надо… — Он закрыл глаза, будто уносясь мыслями куда-то очень далеко. — Очень красивый минарет.
— Черт возьми, Эрйылмаз, вы же атеист!
— Религия — это дело старух, — произнес он тихо и внезапно посмотрел на меня очень серьезно. — Не позволяй старикам водить тебя за нос! — И затем с той же до странности непривычной настойчивостью в голосе обратился к Йоханну: — Йоханн! Знай, что ты солнечный шар! Выжги это в своем сердце!
(Лично я называл Йоханна жирной задницей, брюханом или толстопузиком. Эрйылмаз называл его Горовицем, Эйнштейном или солнечным шаром. В этом была разница.)
— Из тебя выйдет толк, Йоханн! — развил свою мысль Эрйылмаз. — Только не раскисай, черт тебя побери! Делай больше, чем от тебя требуют! Скажи, о чем тебе нужно всегда помнить?
— Я — творец своей жизни, — глухо ответил Йоханн.
Видно, они уже проходили это раньше. Перед музыкальным залом, наверное.
— Что, что?
— Самый лучший дриблинг не стоит ломаного гроша, если ты бежишь не к тем воротам…
Я попытался представить себе Йоханна на футбольном поле и не удержался от смеха.
— Именно. Потому что жизнь — она вроде экскурсионной поездки, причем водителю нужно время от времени приставлять пистолет к виску.
Яростным взмахом руки Эрйылмаз сбросил со столика альбом с порнооткрытками и опрокинул капельницу. Обессилев, он впал в беспамятство.
На следующий вечер я, как тать, прокрался в палату Эрйылмаза.
Он тяжело дышал.
— Франц! Чем ты должен сейчас заниматься?
— Не курить, хрумкать салат и долбить уроки, как последний зубрила.
— Тебе надо кучу книг прочитать, таких толстых, что стоя поставь и не завалятся, соображаешь?
— Не проблема, метельщик.
— Йоханн!
— Я творец своей…
— Позаботься, чтобы Франц не болтался без дела. Усади его за книги, заставь его бегать по потолку, можешь даже взгреть хорошенько, если понадобится. Франц, твои туфли страшно воняют. Когда я вернусь в «кубик»…
Он внезапно замолчал.
— Все в порядке, метельщик?
— Я этого не вынесу! — крикнул он яростно. — Они решили уморить меня жаждой!

Пегги из букмекерской конторы

На большой перемене в кружении десятиклассников, прислонившись к перилам лестницы, стояла девушка и со скучающим видом смотрела по сторонам, будто кого-то высматривая. Увидев меня, она отделилась от остальных и направилась в мою сторону.
— Привет, Франц! Боже мой, ну ты и бледный!
Моя старая знакомая — пухленькая и обаятельная десятиклассница в облегающих брюках.
— Пегги, малышка.
На самом деле она никакая не Пегги. Я не знал, как ее зовут. Называл, как в голову взбредет, по настроению. В прошлые разы Пегги бывала и Мерилин, и Краут, и Тамтам. Пегги на это не обижалась. Наоборот. Она любила представлять себя в разных ролях. Мечтала стать знаменитой характерной актрисой.
— Ты не заболел?
Я махнул рукой и пригласил ее на чашечку кофе из автомата — в благодарность за ее потрясающе круглое лицо, сумевшее слегка поднять мне настроение, несмотря на жирный слой губной помады, которой хватило бы полакировать корабль.
— Как дела? — спросил я.
— Паршиво. За три круга третий раз попадаю в молоко.
— Ты о чем?
— Мы заключаем пари, кто из вас, двенадцатиклассников, пролетит, а кто будет на коне. — Она самодовольно улыбнулась. — Спорим на ваши оценки.
— Наши оценки? — недоверчиво переспросил я. — И что, на этом можно заработать?
Обычно Пегги разговаривала со мной (и со всеми другими) на свою любимую тему — о Голливуде — и заключала пари, кто из актеров в каком фильме сыграет и какие будут кассовые сборы. Я смотрел только то кино, что показывали по телевизору на первом канале. Один раз я хотел поспоритьс ней на пять франков, что кристальная репутация Майкла Корлеоне в начале «Крестного отца», возможно, дело рук Вито, ведь на последней встрече дон признается, что надеялся увидеть Майкла в сенаторском или губернаторском кресле. Пегги разозлилась и сказала, что на сценаристские заморочки она не спорит. Забрала пять франков и даже не высказала своего мнения.
Пари на оценки — это было что-то новенькое. От Пегги всего можно ожидать.
— Есть у меня одна темная лошадка — по франсу и матике вполне может побить Йоханна Ферри. Но по музыке и биологии толстяка никто не переплюнет — там я ставлю на него. Правда, сейчас он сдает позиции. По музыке ставки три к одному. — Пегги сделала озабоченное лицо.
— Если хочешь совета, я думаю со ставками на Йоханна лучше повременить, — сказал я. — Из-за этого несчастья с завхозом он сейчас сам не свой… — Я откашлялся. — Но ничего, Эрйылмаз поправится.
— Вот и отлично. — Пегги выдержала приличную паузу, потом схватила меня за руку и насмешливо улыбнулась.
— Как у тебя с музыкой, Франц?
— Ты заключила пари?
— На тебя я не ставила, если ты об этом. Просто любопытно. Разобрался уже с нотами?
— Да вообще без проблем, — сказал я.
Пегги все не отпускала мою руку.
— Ладно, тогда скажи, как выглядит пауза в одну восьмую.
— В одну восьмую?
— Да, в одну восьмую.
— Не хочу об этом говорить за кофе. Тоску нагоняет.
Пегги наградила меня своей сладчайшей улыбкой.
— Теперь я знаю, на кого ты похож.
Она назвала какого-то актера и придвинулась ко мне ближе, так что мы оказались с ней живот к животу. Я застыл на месте, будто девчонка, которая, заскочив в туалет, увидела перед собой писсуар.
— Погоди, Пегги, по-моему, это довольно странно…
У меня случилась эрекция, шум в ушах, и я покрылся потом.
Пегги положила ладони мне на бедра. Наверняка есть мужчины, которые о таком мечтают.
— Черт побери, Пегги! Это уж… — я подыскивал слова, — интимность какая-то.
Я почувствовал на лице ее дыхание и раскрашенные губы.
— До сих пор ты вел себя хорошо, Франц. Не хочешь и дальше быть хорошим мальчиком? — томно прозвучал ее голос.
— Знаешь, как говорят у нас дома? — спросил я как можно таинственнее. — Золото — клад, деньги — прах.
Я услышал эту фигню в какой-то радиодискуссии про распродажу золотых резервов и, само собой, запомнил.
Пегги перестала меня лапать и убрала руки.
— Знаешь, Франц, когда-нибудь…
Нас разделила группа десятиклассников. Они окружили Пегги, что-то тараторили и набивали кофейный автомат мелочью (наша маленькая ферма).
Удобный случай, чтобы отнести пластиковый стаканчик к мусорному ведру для пластиковых стаканчиков.
Пегги крикнула мне вслед:
— Когда-нибудь, Франц, найдется девушка, которая будет не прочь заняться с тобой чем-то кроме дурачеств. — Она на меня не злилась, просто подсмеивалась. — Обещай, что не станешь вырываться и постараешься не умереть со страха. Хорошо?

Во дворце султана

«Заставь его бегать по потолку, можешь даже взгреть хорошенько, если понадобится!» Интересно, подобная чуть только с похмелья в голову приходит, или он подцепил это, когда подтягивал болты в кресле у школьного психолога.
Как бы то ни было, Йоханн чувствовал себя обязанным помочь мне с музыкой, и я согласился. Блокфлейту распотрошил Эм Си Барсук. Бамбук не взошел. Может быть, Йоханну удастся сделать из меня специалиста по Гершвину. Не зря же он на концертном рояле в музыкальном зале наяривает. На все про все у него оставалось двенадцать дней. Цели Эрйылмаза, заварившего всю эту кашу, конечно, были более долгосрочные. Связать братскими узами Йоханна-умника и меня — дылду с лицом глупого актера. Не знаю уж, что, по его мнению, должно было получиться из такой смеси (прототип гимназиста? супруга американского президента?), но для меня долгосрочной целью было поддерживать у Эрйылмаза хорошее настроение. Йоханн, Эрйылмаз и я составляли трио, в котором каждый взял шефство над двумя остальными. Дурдом, одним словом.

Йоханн поймал привычным жестом такси, по пути мы заехали за продуктами. Набили целую картонную коробку — свежие овощи, рис, жареная индейка, вино, шварцвальдский торт и несколько луковиц для Эм Си Барсука.
— Пусть барсук тоже торт ест, — великодушно предложил Йоханн.
— Он не любит вишни, — возразил я. — Никогда раньше не встречал итальянца, которого бы звали Йоханн.
У Йоханна не было секретов.
— Это из-за отца. Его тоже звали Йоханн. Турист-дайвер из Германии. У них была любовь с моей матерью, а потом он не смог выбраться из подводной пещеры. Все на том несчастном острове, где Эрйылмаз… — Йоханн запнулся. — Жители острова прогнали мою мать, после того как у нее родился я — внебрачный ребенок.
— Несчастные католики.
— Она эмигрировала в Швейцарию. Меня, конечно, привезла с собой. Тут она вышла замуж за моего отчима. Я могу выковырять вишни из торта, чтобы барсук его ел.
— Кто у тебя отчим?
— Глава окружного управления. Еще ему принадлежат несколько предприятий, которые выпускают детали для военной промышленности. Дома почти не бывает. Я даже не помню, какого цвета у него волосы.
— А мать?
— Этого я вообще-то не должен рассказывать. Она занимается местью своей родной деревне. Метр за метром скупает остров, приводит в запустение поля, закрывает рыбоконсервные заводы. Доводит жителей до нищеты или вынуждает переселяться на материк. Строит коттеджи, где кроме домработников и Эрйылмаза… — Он снова запнулся. — Сверните вон там.
— А твое воспитание предоставили холодильнику. — А?

Вилла Йоханна в Оберхофене-ам-Тунерзее была просто шик — величественная громадина.
Всяческие признаки жизни нежелательны. Кроссовки снять у ворот и припарковать на стоянке для малолитражек. Идти только по гравийной дорожке. Ступать тихо! Иначе можно испугать розы! У входа проверить, заправлена ли рубашка в штаны и застегнута ли ширинка. Надеть войлочные туфли. Запах изо рта, кожную сыпь, наследственные заболевания и кишечные газы просьба сдать в гардеробе.
Вот такая шикарная вилла. Не иначе ее проектировал придворный архитектор французского короля, а возводили не меньше трехсот рабов. Мы вошли. Всюду картины, статуи, гобелены, арбалеты…
Затащили продукты на кухню — такую огромную, что Эм Си Барсук сразу заблудился. Личный повар Йоханна не наблюдался. Вероятно, улетел на зафрахтованном двухмоторном самолете на дельту Волги за свежей икрой к ужину. В восточном крыле кухни я нашел Эм Си Барсука, а также два бокала и налил вина.
Мы поднялись по лестнице из орехового дерева наверх.
Мой репетитор занимал симпатичную комнату — звуконепроницаемую и интерьерно-декорированную.
— Давай вытаскивай книги. Счас приду.
Я перевернул пакет и вытряхнул учебники на персидский ковер из восточного каталога «Сотбис». Йоханн вернулся с индюшачьим крылом в зубах и полуфунтом хлеба с тыквенными семечками под мышкой. Куртку он снял и облачился в громадный кафтан цвета авокадо.
— Приветствую вас, великий султан. — Я поклонился. — Я друг Джонни Вундеркинда. Он пожелал обучать меня музыке. Не угодно ли стакан вина?
С тех пор как Эрйылмаз попал в больницу, я постоянно строю из себя шута.
— Я всегда хожу дома в кафтане, — извиняющимся тоном сказал Йоханн.
Он разодрал индюшачье крыло и протянул кусок мне. Я съел половину, остальное скормил Эм Си. Потом развалился на ковре, вздохнул. Вино начало действовать. Я мог бы остаться тут, подумал я. Гладить оконные рамы, стричь газон. Мог бы чистить скребницей лошадей и полировать кресло Людовика XV, стирать пыль с кожаной Библии в сигарной комнате — а в трудные моменты Йоханн заботился бы обо мне, наливал ванну из сандалового дерева и клал журнал «Mayfair» на подушку. Веселые застолья, сельтерская вода, беспечность. Мир, в котором нет печеночной недостаточности и несданных экзаменов.
Йоханн сел по-турецки, держа в зубах половину индюшачьей грудки.
— Я хочу тебе кое-что показать, — сказал он с уважением в голосе. Наверно, я был для него кем-то вроде прожженного пирата. Для меня он был меланхоличным толстяком, которому нравятся пираты.
— Ага, золотые резервы Бахрейна, которые ты тут припрятал.
Хорошо было лежать на мягком персидском ковре и рассматривать украшенный лепниной потолок. Эм Си Барсук ткнулся мордой в бахрому рубчатого покрывала на кровати (теперь уже осторожно, готовый сразу убежать).
Внезапно со всех сторон полилась музыка.
Йоханн сделал громче и серьезно произнес:
— Музыка — это дар, которого человечество не заслужило.
— Где спрятаны колонки? Я не вижу никаких колонок.
Ту-ту-ту.
— Офигеть, это кларнеты?
Йоханн раскрыл и сунул мне под нос партитуру. Страница была усеяна черными точками.
— Ты слышишь результат, а вот откуда все начинается, — пояснил он. — Беззвучная сторона кларнета.
Я достал рукой атласную подушку и подсунул себе под голову.
— Джонни, чувак, ты это здорово сказал. Блин, мне надо прилечь.
Йоханн засмеялся.
— Да ты ведь и так уже лежишь.
Он оставил меня наедине с докучными нотами. Я слышал, как скрипит под ним двухмиллионная лестница. Из кухни донесся его голос:
— Захватить тебе чего-нибудь?
Еще раз вздохнув, я перевернулся на живот, склонил голову над нотами и принял (робкое, сиюминутное) решение. Крикнул:
— Если хочешь, чтобы метельщик увидел, как из укурка вышел толк, поднимайся сюда и объясняй мне про черные точки. Да побыстрее!
Когда я поднял глаза, передо мной стоял Йоханн с миской тирамису. Этот парень ел слишком много.
— Завитушка в начале строки называется скрипичный ключ, — сказал он, зачерпывая суповой ложкой.
— Скрипичный ключ, ну-ну.
Ту-ру-ру…
— Скажи, Джонни, а зачем вообще надо читать музыку по нотам, почему нельзя ее просто слушать?

Вскоре я опять ехал на такси.
В больнице, когда мы проходили мимо приемного покоя, нас неожиданно остановила сестра.
— Хюсейин Эрйылмаз умер, — сообщила она.

Время чудес

В часовне собралась вся учительская «кубика»: Вульшлегер, фрау Брунисхольц, много незнакомых учителей, директор, конечно, Доро Апфель… Никакого священника. Фрау Брунисхольц то и дело обирала ниточки со своего коричневого костюма — удачный способ проститься с завхозом, должен признать. Хосе Гонсалвес, на свадьбе которого гулял Эрйылмаз, читал прощальное слово. Я сидел в заднем ряду рядом с Иоханном. Тот не отрываясь смотрел на гроб и беззвучно плакал.
Я приходил в часовню еще утром и смотрел, как кладбищенские садовники вносили и устанавливали гроб. В нагрудный карман Эрйылмаза (одетому, само собой, в полосатый костюм) я засунул порнооткрытки. Я подумал, что он там будет слишком долго один. А если картинки ему не понадобятся, то, может, червяки передернут разок, прежде чем полезут ему в ухо. Конечно, это был знак любви, как я ни пытался себя обмануть.
Не знаю, какое будущее ожидало бы Эрйылмаза в годы вынужденной трезвости. Разумеется, ему пришлось бы надолго отставить метлу в сторону и заняться лечением. Могу представить, что он по этому поводу думал. Эрйылмаз измерял будущее не временем, а делами (мышеловками, которые надо расставить в гараже, гимназистами, которых надо научить ходить по потолку). Спокойно лежать в кровати — это не для него.
В больнице, пока мальчик с повязками на глазах прислушивался, стоя у открытого окна, к проезжающим машинам, а спортсмен-наездник на соседней кровати беззаботно молол языком, Эрйылмаз встал с постели и выбрался в коридор. Одолжил у трех ходячих рекрутов, чесавших яйца в курилке, пятьдесят франков и протащился через все здание, не встретив никого, кто бы отправил его обратно. Порядочная медсестра из приемного покоя сопровождала в операционную «рак кишечника», остальной персонал, вероятно, судачил в комнате отдыха по поводу увеличения рабочей недели. В гериатрии Эрйылмаз сел на электрическую инвалидную коляску и покатил мимо приемного покоя через стеклянные раздвижные двери прямиком на улицу. Спустившись по Больничной и Крепостной улицам до кинотеатра «Лауитор», подождал, пока цвет светофора сменился с красного на зеленый, пересек дорогу, заехал в «Хина Дели» позади кинотеатра, в белой больничной рубашке расплатился на кассе за семьсотграммовую бутылку рисовой водки, опрокинул ее одним счастливым глотком себе в рот и выехал обратно на улицу, не обращая внимания ни на цвета светофора, ни на ревущий сигнал армейского грузовика с дымящимися тормозами. Он умер еще на пункте неотложной помощи. Все это нам рассказала сострадательная медсестра, пока мы с Йоханном растерянно стояли перед пустой кроватью Эрйылмаза. Потом — под нескончаемый аккомпанемент лошадиных шуточек с соседней кровати — мы уложили в сумку открытки, книги, рабочие штаны и прочие вещи.
Гонсалвес, стоя у алтаря, рассказывал веселые истории — как в холостяцкие годы он будто бы бродил с Эрйылмазом по пивнушкам. Йоханн полуживой сидел на скамье. Казалось, он был где-то очень далеко, на расстоянии многих световых лет.
Какая-то учительница барабанила пальцами по ноге, Вульшлегер с недовольным видом прочищал нос. Вероятно, смерть одного турка — это еще недостаточно фатальный случай для столь полного жизни человека, как Вульшлегер. Больше я не мог вынести в этом жутком месте ни минуты. Во время органной интерлюдии я сбежал и снова оказался на кладбище. Там, где кончались кресты и надгробные камни, было несколько свежевырытых могил, и рядом стоял экскаватор. Мне пришло в голову спрятаться за экскаватором, покурить и привести нервы в норму, прежде чем остальные выйдут, чтобы опустить Эрйылмаза в землю. Я прятался не от Вульшлегера и даже не от ректора. Во всяком случае, не только от них. Может, это бред, но я прятался от метельщика. Слепого, немого, глухого и мертвого метельщика! Но я все равно слышал его голос: «По всему видать, мозги у тебя на пару с кишечником работают. Производят одно дерьмо».
Бывает, человек умер, но его голос все равно звучит у тебя в голове. В тот день мой рассудок был не на высоте, это уж точно.

Экскаватор был совсем маленький, настоящий карлик среди экскаваторов, но если с толком выбрать позицию, то лучшего прикрытия и не надо. Я стал протискиваться между могилой и стрелой экскаватора, потерял равновесие, хотел ухватиться за ковш, но, конечно, не смог и свалился в могилу. Когда падаешь в могилу, то успеваешь подумать о многом. О том, как сейчас разобьешь себе череп о камни и сломаешь позвоночник. Как рабочие найдут твое окровавленное тело и все, кто тебя знал, — Венесуэла, может, еще Йоханн, родители, конечно — напридумают про тебя всякой всячины, которая не имеет ничего общего с реальностью (это очень важно, видеть вещи такими, как они есть). Но самой большой моей заботой в эту длинную секунду падения было не запачкать одежду землей. Меньше всего мне хотелось стоять у могилы завхоза похожим на кусок собачьего дерьма. Не знаю как, но мне удалось приземлиться на ноги. Я облегченно вздохнул — одежда не испачкалась. Только туфли влипли в грязь. «Твои туфли страшно воняют!» Спасибо, метельщик. Теперь не одну неделю буду чувствовать себя виноватым из-за этих грязных туфель. Земля под ногами была сырой, глубина ямы — примерно метр семьдесят пять. Я попытался достать руками до ковша экскаватора, чтобы потом подтянуться, но ничего не получилось. Нечего было и думать, чтобы выбраться самому — только бы перепачкался весь с ног до головы.
Пора уже было и остальным провожающим выходить из часовни. Прошло пять минут. Десять. На душе было препаршиво — из-за этих грязных туфель и вообще. Я даже ни одной сигареты так и не выкурил. А потом до меня вдруг дошло: я — осквернитель могил. Подлежащий наказанию кощунник с грязью на туфлях в качестве улики. Почему я просто не остался в часовне? Вечно лезу, куда не надо, и влипаю в неприятности. Младенчество я наверняка пережил только потому, что постоянно спал и позволял носить себя на руках. Единственное, что у меня хорошо получалось, так это не быть, как все нормальные люди. Включить левый поворотник — и свернуть направо. Обмануть самого себя. Я хотел радоваться жизни и быть счастливым, но все кончалось тем, что я сам себя оставлял в дураках. Первый раз я всерьез занялся самоодурачиванием в начальных классах, когда оставил школу в Лерхенфельде без электричества.
Мне было семь лет. Учительница (фрау Гнеги) дала нам инструменты (щипцы, пилы, молотки) и назвала это уроком труда. Таланта к труду у меня не оказалось. Что мне было делать с пилой? К концу урока в школе пропало электричество.
— Кому-то тут у нас нравится кромсать пилой кабель, — произнесла фрау Гнеги сладким как сахар голосом, от которого у меня мурашки пробежали по коже. — Кому-то захотелось сыграть с нами шутку, — сказала она. — Ну-ка, дети, скажите, кто тут у нас такой шутник? А пока не скажете, будете сидеть здесь.
Меня сдал Бальц Нойеншвандер. Фрау Гнеги оставила меня после уроков и заставила примерно семьсот тысяч раз написать на доске фразу: «Нельзя резать кабель». Когда стало темно (по-настоящему темно), она меня отпустила. В тот же вечер мать застала меня за тем, как я собирался перерезать ножницами провод швейной машинки. Мать отволокла меня за руку в мою комнату и заперла. В тот день, орошая подушку слезами, я мог бы сообразить, что дурацкие выходки всегда приводят к неприятностям. Но с соображалкой у меня уже тогда было туго. На следующий день я уже вовсю крутил пробки в электрощитке, за что снова был заперт в комнате. В течение следующих двух с половиной лет такая возможность подумать своей головой мне предоставлялась регулярно — к сожалению, так и не сделав меня благовоспитанным человеком и не отучив вредить самому себе.
Но самых вершин самооколпачивания я достиг во время театральной постановки в одном из этих семейных лагерей для детей-инвалидов в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден. Пасхальное представление с музыкой и пением призвано было продемонстрировать родителям, каких милых чад они произвели на свет. Здоровые и умственно отсталые девочки и мальчики распределились по собранной из деревянных элементов сцене — одни поочередно или хором инсценировали страсти Христовы, другие зевали, разомлев от тяжелого, перегретого воздуха. Юлиан расхаживал с римским оружием, а одна девочка с вываливающимся языком носила на голове венок из соломы, который изображал терновый венец. В зрительном зале сидели сонные родители, воспитатели и, может, еще пара учительниц начальных классов из соседней деревни. Моя мать сидела рядом с отцом на складном стуле у окна, сквозь которое нещадно жарило апрельское солнце. И вот среди этой атмосферы всеобщей дремоты я, стоя на краю сцены, начинаю стягивать с себя одежду. Мне было девять с половиной лет, и я был в коричневом костюме осла. Прежде чем кто-то смог меня остановить, я успел освободиться не только от задних ног и хвоста, но и спустил трусы. Воспитательница в первом ряду вскочила, стала мне что-то кричать, я же не моргнув глазом присел и начал опорожнять кишечник — вовсе не потому, что у меня разболелся живот, или что-то в этом роде, — ибо чисто физиологически в этом акте необходимости не было, — а исходя из неких специфически театральных побуждений. Возможно, я чересчур вошел в роль осла, на котором Иисус ехал в Иерусалим. Или же хотел придать реалистичный фон сцене у Понтия Пилата. Трудно сказать. У ребенка еще мало знаний, не хватает широты взгляда. Я произвел две порции величиной с большой палец, и, прежде чем успел продолжить, две воспитательницы подхватили меня под руки и стащили со сцены. Настроение в зале заметно изменилось. Публика сидела наэлектризованная, смущенная, будто ей довелось увидеть что-то неприличное. Некоторые пытались скрыть смущение смехом. Меня доставили к родителям. Отец оперся руками на подоконник и неотрывно смотрел в окно, мать спрятала лицо в ладони. Позже отец меня спросил, почему я так обращаюсь с матерью, а мать, махнув рукой, закрыла за мной дверь комнаты.
Хорошо бы в моей жизни настало такое время, когда бы даже не появлялось повода выставить себя в дураках, чтобы даже сил на это не хватало. Время, настолько наполненное всякими чудесными вещами, что их просто невозможно все разом испортить.

Наконец все собрание вышло из часовни на территорию кладбища. Йоханн тоже. Я бросил в его сторону камешек.
— Ну, давай! Посмотри же сюда! — рычал я.
Йоханн ничего не заметил. Следовал за гробом и похоронной процессией в сторону могил (в мусульманской части кладбища). Эрйылмаз и гологрудые дамы исчезли в земле. Через семь могил от меня. В том же ряду. Люди кольцом окружили могилу, некоторые бросали в нее землю, другие просто стояли. Йоханн стоял в заднем ряду и таращился прямо перед собой.
Я прошептал:
— Эй, Джонни!
Кажется, услышал. Повернулся и посмотрел на меня сквозь пелену слез.
— Вытащи меня отсюда! — прошипел я.
Он медленно подошел и с отсутствующим видом протянул мне руку помощи. Я выбрался из могилы наверх. (Это оказалось почти так же просто, как упасть.)
Я пожал ему локоть.
— Большое спасибо, Джонни.
Он не ответил. В этот день он не произнес ни слова. Им овладела какая-то отрешенность.
Тяжело передвигая многофунтовыми комьями грязи на ногах, я подошел к остальным.
Вульшлегер бросил на меня взгляд и вздохнул. Наклонившись, я тщательно отчистил с отворотов брюк налипшую грязь. Чувствовал я себя отвратительно. Люди начали расходиться, вскоре только мы с Йоханном остались у могилы и таращились в яму, где лежал гроб и славный парень с золотым сердцем.
Все стало грустным. Жутко грустным.
Я пробормотал: «Удачи, метельщик, — там, куда вы идете».

На краю Вселенной

Всю субботу и воскресенье я проспал, поздно утром в понедельник упаковал одежду, учебники по экономике и Эм Си Барсука в спортивную сумку и прилепил к телефону записку: «Трехдневная геологическая экскурсия по Юрским горам». Потом прошел вдоль Аре к вокзалу, сел в пригородный поезд, сменил направление в Шпице и поднялся по Зимменталю на Бернское нагорье (настоящий Непал — ни одного клочка ровной земли), сошел с поезда в Вайссенбахе и направился по гравийной дорожке в мастерскую Юлиана.
Мне было просто необходимо на пару дней исчезнуть. Несмотря на английский, экономику и музыкальные лакуны. Не по мне это — ходить в трауре. Я весельчак по натуре. Гимназия в эти дни действовала на меня чересчур угнетающе. Внезапная кончина завхоза всех здорово взбудоражила — в классах и на переменах только и разговоров было, что про смерть, умирание и «может, завтра твоя очередь отправляться на свалку». Ужас что такое. Каждый вдруг осознал, что он тоже смертен. Не хотелось слушать эту муть. Такие вещи нужно запихивать куда подальше, чтобы не мешали дышать. Человеку ведь нужен воздух. Нельзя позволять смерти (затхлой дыре на краю Вселенной) пожирать жизнь. У меня не было никакого желания дискутировать с Пегги и другими десятиклассниками, стоя у кофейного автомата, что лучше — погибнуть от радиатора грузовика или скончаться в реабилитационной клинике в Айнзидельне. Ничуть не больше мне хотелось смотреть в актовом зале слайд-шоу на тему алкоголизма (запланированное психологом из школьно-психологической службы на среду). И уж совсем меня выводили из себя доморощенные философы у лягушачьего пруда с рассуждениями про то, что смерть — это хорошо, потому что умершие освобождают место для следующих поколений; и гнить тоже хорошо, потому что на могиле вырастают цветы (желтые нарциссы и незабудки у особо сентиментальных), и все это означает, что жизнь продолжается — самое главное не нужно стыдиться, что занимаешь чужое место, это было бы просто нечестно, ведь всех ждет одна и та же участь. На тех, кто фамильярничает со смертью, мне хочется натравить Рэмбо Риделя.

Деревня Вайссенбах. Я шагаю к спецмастерской (переоборудованной ферме в десяти минутах от вокзала). Мир, покой, церковные колокола, возвещающие полдень. Крутые склоны, покрытые нежно-зеленой травой, аромат трав и теплого сена. Запах смолы и машинного масла с лесопилки. У ворот мастерской — невооруженная женщина-полицейский, записывающая себе в блокнот номер каждого английского спортивного автомобиля, припаркованного на стоянке для посетителей. (Рядом стоит турист и возмущенно что-то доказывает.) Худая как щепка заведующая интернатом и коррекционный педагог родом из Словении выносила на улицу древесные отходы из мастерской. Мы пожали друг другу руки и перекинулись парой слов.
— Шитику себе набил. Юлиан постоянно стучит себя по голове и набил шишку. Он там, в «лодке». Не отвлекайте его долго. Ему еще нужно установить хвостовое оперение на планер.
Я направился к жилой секции («лодке»). Дверь в комнату Юлиана была открыта (куда ни приду — везде открытые двери), но он меня не заметил. Был слишком занят. Тяжело топая, расхаживал туда-сюда по комнате и предавался своей тяге к домоустройству. Когда Юлиану было нечем занять полуденное время, он делал перестановку в комнате. Я наблюдал, как он отнес горшок с геранью на подоконник, а глоксинии поставил на книжную полку. Туда же отправились советские танки, а остальные модели он засунул под корабельную койку. Его хомяк испуганно скакал по плинтусам.
Я постучал в открытую дверь, и мы обнялись. Юлиан снова встретился с Эм Си Барсуком, а тот свел знакомство с его хомяком. Я бросил спортивную сумку на койку и запалил косяк.
— Мне курить! — сказал Юлиан.
Что мне в нем нравилось, так это то, что он никогда не спрашивал, зачем ты к нему приехал. Ты просто есть или тебя нету. Как дождь или ночь.
— Нет, братец, тебе эта штука не по силам.
Юлиан сделал обиженное лицо и стал делить между зверьками овсяное печенье, не обращая на меня внимания.
Я курил и автоматически, безучастно качал головой в такт немецкого шлягера, глухо бухающего в соседней комнате.
Юлиан гладил Эм Си Барсука.
— Привет, говнюк, — приговаривал он ласково. — Ах ты, сукин кот!
Где он только этого нахватался? Здесь в мастерской? От деревенских парней? Я снова посмотрел на брата. Раньше он был миловидный, можно даже сказать красивый — до того как узнал про сладости и раздулся как шар. Теперь он весил столько же, сколько я, хотя был как минимум на две головы ниже. Под футболкой с надписью «Metallica» колыхался жир. Я подумал, как бы смотрелся Юлиан, если бы был девушкой, и поймал себя на том, что он начинает вызывать у меня неприязнь. Мой собственный брат. Я мысленно обозвал себя сволочью.
Музыка в соседней комнате стала лучше. Теперь голос был женский. Мне требовалась какая-то отдушина, доказательство, что люди не безразличны друг другу.
Конечно, доказательства были.
Как-то раз осенью прошлого года Юлиана ни за что обругали. Обругал здоровенный рекрут в солнечных очках и со стрижкой ежиком. Он стоял на остановке около казармы. Когда мы с Юлианом случайно проходили мимо, рекрут перебросил через плечо мундир и из кармана выпал бумажник. Юлиан его поднял и подал рекруту.
— Спасибо, дебилоид! — насмешливо сказал рекрут.
Я не знал, как реагировать, но меня это здорово зацепило. Я был готов вцепиться ему в глотку.
— Надеюсь, на ближайшей войне тебя застрелят! — крикнул я.
Потом в Лерхенфельде Юлиан спросил Венесуэлу, что значит «дебилоид».
Она уперла руки в бока.
— От кого ты это слышал?
Мы образовали банду — Венесуэла, Юлиан и я. Нашими врагами были рекруты, и мы бомбардировали их на остановке у казармы конскими каштанами. Венесуэла называла это «расставлять акценты».
Юлиан все еще гладил черно-белый полосатый мех Эм Си. Теперь мне стало жалко, что я его бортанул.
— Можешь попробовать, если хочешь, — сказал я.
Он поднял на меня взгляд — удивленный, недоверчивый.
— Серьезно. — Я попытался улыбнуться. Чувствовал себя как-то не в своей тарелке.
Юлиан втянул дым и с трудом сдержал кашель.
— Крутяк!
Повернулся ко мне, спросил:
— Франц, что случилось?
Я быстро провел ладонью по щеке.
— Со мной все в полном порядке.

Соревнование по плетению корзин

После обеда Юлиан работал в мастерской. Я бесцельно и бездумно бродил по Зимменталю, хмуро, засунув руки в карманы, взбирался по склонам, односложно отвечал на приветствия крестьян, сбивал ногами шляпки с грибов, несколько раз наступил Эм Си Барсуку на лапы и даже не извинился. Наоборот — обозвал его никчемным бродягой и язвительно предложил нацепить на себя упряжь и зарабатывать на жизнь собакой-поводырем. Я безучастно глядел на попорченные короедом стволы редких пихт, предавался тоске и жалости к самому себе, потом выпил воды из озерца и почувствовал смутное желание заколоть какую-нибудь корову или спалить сарай.
Я скучал по Эрйылмазу. В этом было все дело.
По человеку, с которым у меня не было ничего общего, с которым я даже не был на «ты».

Под вечер вернувшись в «лодку», я тупо таращился из окна комнаты Юлиана на потемневшие горы, видел «субару», отъезжавшие от лесопилки, видел, как уехал на пятидверном «вольво» один из педагогов, как мелькнула в сторону столовой короткая стрижка заведующей… Из щели в покоробившемся окне дул прохладный ветерок и, будто стебель травы, слегка щекотал мне лицо. Мне вспомнилась одна фраза, которую я вычитал в «Географии Африки», — поговорка скотоводов народа ашанти из саванны: антилопы бегают одна рядом с другой, чтобы выдувать друг другу песок из глаз. В моей жизни было всего несколько антилоп. Одна — конечно, Юлиан — по крайней мере, когда не бросал мне в голову рубашку с розовыми саксофонами. Еще одна — Венесуэла. Вероятно, она сейчас предпринимала какие-нибудь действия во благо человечества (обезвреживала неразорвавшийся снаряд в Кандерском лесу или сочиняла резкое послание в адрес китайского министра внутренних дел по поводу нарушения прав человека в Тибете). Эрйылмаз отошел от антилопных дел, и кто кому должен был выдувать песок из глаз?
Чтобы отвлечься от безотрадных мыслей, я во время совместного ужина в столовой уговорил заведующую устроить в мастерской соревнование по плетению корзин. Главным призом должна была стать поездка в Романсхорн (в северо-восточной оконечности Швейцарии). Я сам вызвался сопровождать победителя или победительницу, так как — уверял я заведующую — будучи гимназистом, обладаю всеми необходимыми коммуникативными и социальными навыками и вдобавок неоднократно участвовал в экскурсиях Молодой вахты (последний раз четырнадцать лет назад). Быстро прикинув, сколько на это уйдет времени и денег, заведующая согласилась, и во вторник в мастерской закипела работа.
Я позаботился о том, чтобы победил Юлиан, а Юлиан позаботился, чтобы победили Бит и Антуанетт.

Поездка в Романсхорн на следующий день оказалась весьма приятной. Я предпринял вялую попытку извлечь хоть какую-нибудь осмысленную информацию из учебников по экономике, которые таскал с собой в сумке (успехи мои в эти дни оставляли желать лучшего), а Антуанетт достала из рюкзака цветные карандаши и с азартом принялась рисовать на вагонном окне фламинго, пальмы и нечто напоминающее памятник Реформации в Женеве. Антуанетт было восемнадцать, и в голове у нее не хватало шариков. В Советском Союзе — если верить душераздирающим историям, которые рассказывали мои родители про коммунистов, — ее бы одели в смирительную рубашку, высадили на мерзлом свекольном поле, и она бы до конца жизни бегала там кругами. Бит смотрел на мазню Антуанетт, а Юлиан ерзал на сиденье. Бит был тридцатилетний практически глухонемой мужчина, который вечно таращил глаза, будто удивляясь всему, что ни окажется перед стеклами его очков. Юлиан всю дорогу держал его за руку.
Мы перекусили гамбургерами у Боденского озера, и я позвонил заведующей, чтобы коротко и ясно сообщить, что все в полном порядке. Потом я купил мятной жевательной резинки, усадил Антуанетт, Бита и Юлиана на скамейку, зашел по маленькому личному вопросу в привокзальный туалет, бодро взбежал по лестнице на седьмую платформу — как раз вовремя, чтобы увидеть своих подопечных, весело машущих руками и скалящих зубы (Антуанетт прижала к стеклу язык) из окна пригородного поезда, отправляющегося с девятого пути.
Поезд уносил их от Боденского озера в долину Рейна, и я надеялся, что им доставит удовольствие наблюдать из окна замок Арбон, колокольни и дома Роршаха, Санкт-Маргретена и Альтштеттена — потому что я удовольствия не испытывал. О стыд, о горе, есть ли вам предел? Я проклял тот день, когда мой отец из чистого женолюбия подкатил к моей матери, чтобы зачать второго ребенка. Я бушевал, выл, стенал и клялся всеми святыми покровителями Молодежной вахты, что никогда в жизни больше не повезу на Боденское озеро ни Антуанетт, ни Бита, ни моего брата, ни еще какого-нибудь победителя конкурса по плетению корзин и что, если я только переживу этот день, то протяну вокруг Туна колючую проволоку и пристрелю любого, кто надумает меня вытащить в восточную Швейцарию. Уж лучше я повешу на шею камень и брошусь в Аре, чем еще когда-нибудь соглашусь на такое путешествие.
Я последовал за беглецами на следующем поезде. Выйдя в Буксе и услышав, как троица совещается, что лучше — возвратиться домой или сесть на почтовый автобус в Лихтенштейн, я не выдержал и, позабыв про коммуникативные и социальные навыки, закричал:
— Черт вас побери, что вы себе позволяете?!
Создателя нашей паршивой планеты я себе представляю стариком, который иногда бывает благодушным, а иногда жестоким — благодушным, когда ему чешут бороду, и жестоким во всех других случаях. Он носит очки, в которых не хватает пяти диоптрий, и играет злые шутки с морскими птицами, амазонскими индейцами и гимназистами. Он американец, и зовут его, конечно, Бог.

Йоханн выходит из игры

Страшный сон — исключение из гимназии. Когда тебя вышвыривают, дорога одна — литейный цех, обеды в столовой с перепачканным лицом и семью пальцами на руках, три года каторги за джойнт. А поскольку время, проведенное в региональной больнице, в Зимментале и Романсхорне, мало способствовало моему просвещению, ситуация складывалась явно не в мою пользу: шесть деньков до итоговой большой контрольной по английскому, три — до итогового теста по экономике, одна ночь — до анализирования Гершвина по музыке, и мои результаты по всему этому должны были быть не просто хорошими, а выдающимися.
Конечно, у меня был план. Одна часть этого плана основывалась на надежде, что если я только как следует поднажму, то одним махом выучу столько, на что у обычного человека уйдет несколько недель. Другой частью плана было положиться на Йоханна.

Смелый план.
Ворота виллы открылись. Натянув войлочные туфли, я поднялся по лестнице в покои Йоханна.
Дверь была закрыта.
— Джонни, это я.
Нет ответа. Я постучал по двери кулаком. Опять ничего. Возможно, его не было в комнате. Я посмотрел в замочную скважину. Повсюду лежали съестные припасы: целый свиной окорок, горы фруктового салата. Приготовившись к худшему, я открыл дверь.
— Вот черт! — вырвалось у меня.
Мой репетитор лежал с пустым, безнадежным взглядом на восточном ковре. С ног до головы облеванный. Блевота была везде — на лице, на шее, персидскому ковру тоже досталось. Я задержал дыхание.
В дверях появилась мать Йоханна.
— Йоханн! Diomio! Что с тобой?
Она была раскрашена до мочек ушей. На лбу и щеках красовалась зеленая, как водоросли, паста. Видно, она как раз собиралась вывести с лица пару морщин, когда услышала шум.
— Объелся, — пояснил я, согнувшись над телом Йоханна.
Вонь стояла такая, что мамашу саму вывернуло на дамские туфли. Да уж, блевали на вилле чересчур много, это факт. Я побежал в ванную, вернулся с полотенцем и обтер Йоханну лицо.
— Еда испорченная! Где повар? Я его уволю! — закричала мать Йоханна и выбежала из комнаты.
Я крикнул, чтобы она сначала послала его наверх.
Увидев повара, Йоханн комично отмахнулся.
— Да бросьте. Со мной все отлично.
— Эрйылмаз тоже так говорил, — возразил я. — Неделю назад ты был на его похоронах.
— Это я виноват, — сказал он голосом, от которого могло разорваться сердце (не пустая фраза), — я один виноват, что он умер.
Повар помог мне поднять Йоханна на ноги и засунуть под душ.
Конечной нашей целью было переселить Йоханна в Лерхенфельд. Дома я мог бы за ним присматривать. Он был просто еще одним бедолагой, которому требовалось немного любви в этом равнодушном мире.
— Мы что-нибудь придумаем, султан, — пообещал я.

Кризисный штаб

После провального анализа Гершвина в музыкальном зале я уединился в библиотеке, залепил уши воском и стал разбирать то, что нужно было разбирать, — среди прочего идеи одного ректора университета в Глазго из восемнадцатого века, который мне поведал, почему на булавочной фабрике один рабочий тянет проволоку, другой ее выпрямляет, третий обрезает, четвертый заостряет, пятый обтачивает и т. д., — все из-за того, что таким образом фабрика способна в день произвести аж двенадцать фунтов булавок, то есть сорок восемь тысяч штук, а это в тысячу раз больше, чем если бы каждый работал в одиночку. (Интересно, что Шотландия собиралась делать с таким количеством булавок?) Все это было страшно увлекательно — по этой части с историческими описаниями рабочих процессов ничто не сравнится, и только чистое упрямство заставило меня обратить свое честолюбие на итоговую контрольную по английскому.
Связанные общей бедой, мы с Рэмбо Риделем создали учебный тандем, вскоре — когда обнаружилось, что эффективность занятий оставляет желать лучшего — преобразованный в кризисный штаб для поиска стратегии борьбы с нашим самым непримиримым противником в «кубике».
— Нет, Рэмбо, этого мы делать не будем, — отклонил я предложение Риделя ворваться в учительскую, приставить дуло обреза ко лбу Вульшлегера, получить шестерку в ведомость и исчезнуть тем же путем, которым вошли.
— Зря, — обиженно сказал Ридель. — Говорят, метод действует.
— Где? В Лос-Анджелесе?
Мы, озабоченные, брели вдоль стен «кубика», прошли мимо бузины и лягушачьего пруда, обогнули западный вход и добрались наконец до внутреннего двора, где за нами с некоторого отдаления наблюдала Пегги с другими десятиклассниками. Не думаю, что кто-то еще ставил на нас свои карманные деньги.
Мы остановились. Ридель подал идею прорыть в квартиру Вульшлегера туннель и выкрасть листок с ответами.
— Сколько нам потребуется на это времени, как считаешь? — поинтересовался он.
— Чтобы прорыть туннель? Понятия не имею.
— Ну, приблизительно?
— Не знаю. Восемь с половиной лет?
— Ха, за восемь с половиной лет я тебе дыру отсюда до Португалии зафигачу. — Он задумался. — Я совершенно никого не знаю в Португалии. (У Риделя был необыкновенно ясный ум для хоккеиста.)
— Послушай, Рэмбо, мне без разницы, как мы сдадим тест, главное, чтоб мы его сдали. Рыть мы ничего не будем — столько времени у нас нет. Вдобавок Вульшлегер живет на мансарде, чтоб быть поближе к молниям, — сказал я. — Копаться в земле нам по-любому без мазы. Тут нужны парашюты.
Рэмбо вцепился мне в глотку.
— В самолет ты меня не затащишь! Ты меня на эту штуковину и за десять миллионов лет не затащишь! Помноженное на двадцать, усек?
— Брось, Рэмбо, — захрипел я. — Просто пришла такая идея.
— Дерьмо твоя идея, жердина, понял, нет? Дерьмовей некуда.
Он меня отпустил. Ридель иногда называл меня жердиной. (Жердина — это длинный тонкий ствол дерева, очищенный от веток.)
— Если ты не возражаешь, — осторожно сказал я, — то есть еще одна.
— Чего одна?
— Идея.
Состояла она в следующем. Мы сядем на свои обычные места и сделаем вид, что пишем ответы, а когда Вульшлегер отвернется или станет листать журнал, будем списывать у девчонок.
— Сделаем так, как всегда делали. Скопируем не хуже ксерокса. Должно получиться, а?
Риделя идея не вдохновила.
— Тогда уж лучше прогулять контрольную, как мы делали еще чаще, а потом заявимся в кабинет директора с заложником, приставим тому нож к горлу и потребуем, чтоб нам исправили аттестаты.
— Рэмбо, ты проводишь слишком много времени в одиночестве.
— Мы же решили, что должны сдать этот чертов тест!
— Любыми доступными способами, — подтвердил я. — Только брать заложника — без толку. Проймешь ты этим директора, как же.
Я намекал на разные слухи, которые ходили о директоре. Когда его только избрали (в 86-м или 87-м, еще до моего поступления), он, говорят, страшно удивился, почему это вдруг получатели пособия по инвалидности освобождаются от занятий физкультурой. Дошло до того, что он заявил, что раз физкультура является обязательным предметом, то и посещать ее должны все без исключения. После этого парализованный ниже пояса гимназист К. из класса Хайнца Вегенаста лично отправился в кабинет к директору, чтобы разъяснить тому свои физические возможности. Директор сделал вид, будто его нет — закрыл себе ладонями глаза и заткнул уши большими пальцами. Гимназист К. потерял дар речи и не солоно хлебавши убрался из кабинета. Известно, что до самых выпускных экзаменов он исправно посещал физкультуру вместе с другими мальчишками и, сидя в кресле на краю площадки, наблюдал, как те играют в футбол.
Интересно, как бы поступил директор, если бы Рэмбо Ридель и вправду заскочил к нему в кабинет, держа в одной руке нож, а в другой вихры фрау Брунисхольц, и потребовал дать ему аттестаты? Тоже закрыл бы глаза руками?
Ридель осознал слабости своего плана.
— Ну, тогда, значит, возвращаемся к традиции.
Списывание остается самым эффективным средством улучшения успеваемости для гимназиста — таково было единодушное решение кризисного штаба.

Вульшлегер держит речь

— Как будет «потертый»? — шепчет Ридель.
— Попробуй «tatty», — шепчу я в ответ. — Где запятая?
— «Fashion» запятая «we», — шепчет девчонка Ф., моя соседка.
Мы переводим, а Вульшлегер, скособочась — одна нога короче другой, — колдыбает по классу и монотонно бубнит:
— «For I soon stopped on the crest of a rise where I could survey…»
Шепчу:
— А после «rain»? «Lay» или «Не»?
«Lie», — шепчет Ф.
Вульшлегер неуклюже бродит из стороны в сторону.
— …the campsite of the surrounding country. And I made this curious observation…[3]
— «Основная стирка»? — спрашивает Ридель.
Я осторожно вынул под партой словарь и хотел глянуть «основную стирку», как вдруг почувствовал у самого уха тепловатое дыхание.
Я замер.
— Франц, как давно вы уже здесь? — вкрадчиво произнес голос Вульшлегера у меня за затылком.
— Вы имеете в виду в «кубике»? — Встречный вопрос прозвучал недостаточно непринужденно, чтобы разрядить атмосферу.
— Да, Франц Обрист… — произнес Вульшлегер, растягивая каждое слово и одновременно с королевской неспешностью беря с моих колен словарь и кладя его на парту, -.. здесь в «кубике».
— Шестой год.
Вульшлегер снова вздохнул.
— Вы шестой год в гимназии и до сих пор не знаете правил. — Он все вздыхал и вздыхал. — Посмотрите на меня, Франц.
Я посмотрел на него уничтожающим взглядом, который говорил: «Вы такой нудный, Вульшлегер, даже удивительно, как вы до сих пор не упали замертво. Если бы ваше сердце хоть наполовину знало, что варится там у вас в черепушке, оно бы тут же сдало само себя на трансплантацию». Честное слово, для тех, кто мне по-настоящему не нравился, у меня был припасен именно такой взгляд. Потом я на глазах у Вульшлегера достал сигарету и засунул себе за ухо.
Когда он заговорил, тон его не предвещал ничего хорошего:
— Франц, идите за мной.
Я последовал за ним к учительскому столу Класс старательно занимался переводом.
— Я хочу сказать вам несколько слов, — проговорил он медленно, — и то, что я скажу, вам не понравится.
Я стал перед Вульшлегером так, чтобы заслонить от него Риделя. Теперь Ридель сможет выхватить у девочки Ф. исписанные страницы и быстро их перекатать.
— Постепенно всякому терпению приходит конец, — начал Вульшлегер. — Постепенно любые силы иссякают. Вы меня понимаете? Я всего лишь учитель, Франц. Гляжу в ваши молодые лица, что-то объясняю, выискиваю ошибки в ваших каракулях. Так же, как другие взрослые люди в этом заведении. Мы не требуем, чтобы вы нас любили, Франц. Мы даже не требуем, чтобы вы чему-то учились. Мы сами терпеливо позволяем другим нас учить — дамам и господам из управления образования, из школьной инспекции, недоверчивым родителям и всем прочим, кому придет в голову снабдить нас ценными указаниями. Что ж, мы не жалуемся. Ни один человек никогда не слышал наших жалоб. Но вот что удивительно — стоит нам только немного пообвыкнуть, смириться со своей ролью квакающей лягушки, на которую любой может наступить ботинком, как тут же появляется кто-то вроде вас — чтобы мы, не дай бог, не расслабились и не заскучали. — Он сделал паузу и долго на меня смотрел. Потом продолжил: — Только вас нам и не хватало — лоботрясов, которые приходят на урок отдохнуть от своих гормональных всплесков, а в конце семестра спохватываются и начинают всячески изощряться, лишь бы проскользнуть в следующий класс. Все, на что вы способны, — списывать из словаря, бросать дерзкие взгляды и засовывать сигареты за ухо. Франц, позвольте я выражусь вашим языком? Вы интересуете меня не больше, чем склизкая глиста в космосе. Я жду не дождусь, когда вы наконец отсюда вылетите.
Не дожидаясь ответа, он открыл папку на столе и показал пальцем на какие-то значки и цифры. Я наклонился и бросил взгляд через плечо на Риделя. Тот уткнулся носом в листы и строчил, как пулеметчик.
— Видите цифры в этой колонке? Плоды вашего учения. Сегодня сюда добавится еще один сморщенный фруктик.
Он неспешно вывел в колонке еще одну единицу и довольно кашлянул.
— Как подумаешь про ваши познания в английском, дурно становится. — Он обратился к классу: — Леди и джентльмены, пожалуйста, заканчивайте начатое предложение и сдавайте.
С парты Риделя доносились звуки, как будто бы кто-то вскочил под холодный душ и хватает ртом воздух.
— Это ничего не значит, — сказал я Вульшлегеру, кивая на бумаги.
— Что ты имеешь в виду? — спросил он без интереса.
— Кто-то случайно проходил с ручкой и пририсовал единицу.
Он грустно вздохнул и начал собирать листы.
— Франц, вы, похоже, не понимаете… Пожалуйста, положите ручку, Антон.
Ридель довольно и устало крякнул.
Не глядя на меня, Вульшлегер продолжал:
— Франц, я был бы вам благодарен, если бы вы сейчас же покинули класс, гимназию — по мне, хоть и город.
Меня будто громом ударило. Я застыл на месте. При всем желании я не мог с него сдвинуться.
— Вы не можете меня просто так выгнать, — услышал я свой голос.
— Могу, Франц, могу. Жизнь прекрасна.
Я стоял как приклеенный.
— Вы не можете…
— Прощайте, Франц. Всего хорошего.
Я оторвал ноги от пола. Вышел из класса. Я шел по «кубику», как по морю крови.

Уведомление школьной комиссии
Школьная комиссия
Тема: Отстранение от занятий
Кому: Господину Францу Обристу, его родителям (опекунам)

Сообщаем Вам, что на внеочередном заседании школьной комиссии 13 июля 1995 г. было принято единогласное решение отстранить Вас от занятий в гимназии г. Тун по следующим причинам.

По итогам учебного года (двенадцатый класс) Вы имеете неудовлетворительные оценки по четырем обязательным предметам:
Английский 2
Экономика предприятия 3,0
Политэкономия 3,0
Музыка 2,5

Поскольку обучение в двенадцатом классе Вы проходите вторично, Вам не может быть предоставлена еще одна возможность повторного обучения.

Комиссия приняла во внимание следующие обстоятельства, зафиксированные Вашим классным руководителем в Вашем личном деле:

— Неоднократные порицания (последнее 27 мая 1995 г.);
— 67 пропущенных занятий без уважительной причины;
— Создание аварийной ситуации, повлекшее ДТП, за пределами территории гимназии под воздействием каннабиса 23 сентября 1992 г.;
— Мошенничество на письменных экзаменах.

Решение вступает в силу с начала зимнего семестра 95/96 уч. года.

Вы можете обжаловать решение, подав апелляцию в управление образования кантона Берн согласно следующим условиям: апелляция должна
— подаваться в письменном виде;
— содержать основания для опротестования решения школьной комиссии с приложением всех возможных доказательств и документов (врачебные заключения, протоколы школьно-психологической службы и пр.);
— быть подана в течение 21 календарного дня со дня получения данного письма.

Апелляцию необходимо отправить на следующий адрес:
Управление образования кантона Берн, п/я, г. Берн

В ходе рассмотрения апелляций проверяется только процедура принятия решения школьной комиссией за исключением случаев, когда податель апелляции заявляет о дискриминации по признаку цвета кожи, пола, происхождения либо по причине физического или психического нарушения.
В случае приглашения на собеседования в управление образования Вы можете передать право представлять Ваши интересы другому лицу.

Самый важный прием пищи за день

Я потерял ориентацию — во всех возможных значениях этого слова. Часами катил на велосипеде по переулкам и улочкам с абсурднейшими названиями — Фазанья тропа в районе Талакер, улица Меркурия в Швебисе — или по обочине автострады до поворота Тун Южный. Посреди дня, сам не помнил как, оказывался в кино, а однажды сиганул прямо в одежде в Аре и, презирая смерть, поднырнул под полуоткрытый шлюз.
Два дня подряд, приходя домой на обед, отец заставал меня в гостиной за изучением раздела «Работа» в бернской газете.
— Вакансии ни к черту, — мрачно заметил я.
— Что ты говоришь? — спросил он, включая радиоприемник в стенке.
Я повторил.
Он кивнул, расположился на кожаном диване и с напряженным вниманием слушал новости по радио, находя при этом какие-то безумные связи со своими буднями в налоговом отделе одной трастовой компании на Вайзенхаусплац.
Мать сидела в зимнем саду рядом с Йоханном и изучала «уголки советов» в журналах «Швайцер Фамилие» и «Беобахтер». Она подчеркивала места, которые, по ее мнению, могли помочь мужу и сыновьям справиться со своими проблемами. В духовке готовилась овощная лазанья.
— Хочешь найти работу на каникулы? — крикнула мать в гостиную и смочила кончик пальца, чтобы перевернуть страницу. — Спроси в «Весельчаке» или в привокзальном ресторане — они всегда ищут временных официантов на лето.
— Мне не нужна работа на лето, — буркнул я. — Я ищу постоянную.
Она перевернула одну страницу, другую, третью, потом отложила журнал и с недоверием на меня посмотрела.
— Тебя ведь не выгнали из школы?
— Выгнали.
Она вскочила на ноги.
— Господи Иисусе, Франц!
— Охренеть, мама!
— Не смей кричать на мамочку! — включился отец.
Они называли друг друга мамочка и папочка или папа и мама. Жутко противно.
— Пускай его кричит, папа. Я же тут только для того, чтобы убирать в доме. Если на меня кто-то хочет покричать, всегда пожалуйста. — Она била себя в грудь и даже выдавила пару слезинок.
Отец слез с дивана и сделал радио потише.
— Что он натворил?
Мать, сдержанно плача, обратилась к Йоханну, который кис в плетеном кресле, неудобно свесив руки по бокам и безучастно глядя на лужайку. Я рассказал родителям про то, откуда он (с золотого побережья Оберхофена), про его успехи (шестерки, только шестерки и Шостакович на концертном рояле), страдания (чувство вины) и зачем я его притащил на Сорочью улицу (чтобы не помер от переедания). Матери, которая привыкла сожалеть решительно обо всех событиях в своей жизни — замужество, две беременности без дородового обследования, жизнь в Лерхенфельде, — теперь было стыдно перед пасынком главы окружного управления. Она извиняющимся тоном пожаловалась:
— Ну почему ваш товарищ не учил то, что ему задавали в гимназии…
Йоханн никак не отреагировал. Если бы он не был столь очевидно огромен, его можно было бы принять за неброскую статую Будды, установленную посреди вечнозеленых растений и отдохновенных скамеечек для ног. Мать оставила Йоханна в покое.
— Зато я знаю, — произнесла она глухо и кинула на отца многозначительный взгляд, — чем этот господин занимается вместо учебы!
— Чем занимается Франц, мамочка?
Туркает в корзину с бельем! Звонит совершенно незнакомым людям в Африку! Теряет брата в восточной Швейцарии!
Ничего подобного.
Она взвизгнула:
— Твой сын курит!
Не знаю, насколько еще моя мать сохраняла связь с реальной жизнью. Целыми днями она слонялась по кухне и литрами поглощала кофе. Иногда бралась за работу по дому, то есть подбирала ручным пылесосом с дивана и кресел отцовы жеваные зубочистки. Потом возвращалась на кухню, варила кофе, открывала окно, опускалась на табуретку, думала, не заняться ли чем-нибудь еще, решала вдруг, что и так уже устала, закрывала окно, потому что пастушья собака Люти-Браванд облаивала кошачье дерьмо на грядке, и т. д.
— Ты знаешь, чем занимается твой сын? Что он делает, когда думает, будто его никто не видит?
— Пожалуйста, говори яснее, — взмолился отец. — Объясни толком, не торопясь, в чем дело, а то будешь завтра опять говорить, что я ничего не понял.
— Мне что, признаться, что я курю? — спросил я.
— Не вздумай мне лгать! Ты накуриваешься каждый день после школы? Говори — да или нет? Господи Иисусе!
— Ты, наверно, шутишь? Я курю, с тех пор как научился завязывать шнурки на ботинках!
— Папуля, ты слушаешь? Я хочу, чтобы ты тоже это слышал!
— Бог мой, вы так тараторите, что можно с ума сойти, — недовольно пробурчал отец. — Вы можете хотя бы говорить не все разом?
На кухне звякнула духовка. Овощная лазанья. Йоханн на секунду встрепенулся, но тут же снова впал в апатию.
— Послушай, Франц. Ты ведь такой умный и на все знаешь ответ, так вот объясни мне: откуда это Хайнц Вегенаст подцепил желтуху?
— Хайнц?
— Да. Почему твой бывший одноклассник половину учебы провалялся в постели?
— Учебы? Какой еще учебы?
Я не знал, что Хайнц заболел.
— Отвечай! Почему Хайнц Вегенаст лежит с температурой?
— Потому что ширяется грязным героином.
— Ты что, смеешься надо мной?
— Как знаешь, — говорю я. — А откуда тогда у него желтуха?
Отец скрылся на кухне. Он явно надеялся, что гроза скоро отгремит и остаток обеда пройдет в непринужденной беседе за семейным столом.
Но матери было уж точно не до обеда.
— Потому что Хайнц курит эту ужасную дрянь! Потому что его завтрак состоит из смолы и никотина! Самый важный прием пищи за весь день! Это не только твоя мать так думает, Франц, это доказано наукой. Знаешь, что должен есть человек по утрам, чтобы быть здоровым?
— Мюсли, — донесся из кухни голос отца. Он шумно накрывал на стол и насвистывал мелодию, весьма популярную в тринадцатом веке.
— Да-да, Хайнц. Мюсли. И молоко. Мюсли с молоком — вот с чего человек должен начинать свой день. Хайнц Вегенаст начинает день с самодельной сигареты! Не подскажете ли, господин всезнайка… — под всезнайкой мать имела в виду меня (ей была не чужда ирония) — сколько витамина С содержится в самодельной сигарете? А также сколько минералов и биологически активных веществ? И вот, пожалуйста — он лежит с желтухой и лихорадкой, а бедной Монике приходится переживать из-за своего сына! — Ее мысли скакали из стороны в сторону. — Франц, скажи мне, чего ты хочешь этим добиться? Зачем ты накачиваешь свое тело дымом, когда дома тебя ждут мюсли и свежее молоко? Я хочу знать правду. Тебя за это выгнали из школы? Ты курил в классе?
За пределами видимости (в кухне) нетерпеливо покашливал отец. Обычно он не начинал есть, до того как за столом соберется вся семья. Сейчас он, наверное, убивал время, нарезая на четыре абсолютно равные части лазанью или обнюхивая украдкой пятна пота на рубашке на предмет посторонних недезодорантных запахов или отводя на минуту назад свои часы «Омега» — чем там еще занимаются счастливые бухгалтеры, когда не похлопывают на удачу свой компьютер или не помогают, задержав дыхание, выбраться на волю заблудившейся в шторах осе.
Я подал матери решение школьной комиссии.
Она начала читать.
— Господи Иисусе!
— Что такое, мамочка? — отозвался отец.
— Твой сын! — Она задрожала.
Я пошел на кухню, взял с противня кусок лазаньи и положил на суповую тарелку.
— Франц, неужели ты в самом деле куришь сигареты? — спросил отец, выходя в гостиную, чтобы поддержать мать.
— Да, черт возьми, да! С тех пор как умею писать стоя! Вы что, только сейчас узнали? И даже запаха никогда не слышали?
— Папуля! — взвизгнула мать. — Твой сын…
— Пожалуйста, мамочка, — отец теперь стоял рядом с ней, готовый прийти на помощь, — говори яснее, иначе опять скажешь…
— Здесь написано, твой сын употребляет гашиш! О господи!
Я прошел мимо отца с матерью в зимний сад и поставил тарелку на колени Йоханну. Он начал медленно есть, не поднимая взгляда от тарелки.
Отец чрезвычайно внимательно прочитал то место в письме, на которое, вся дрожа, показывала мать. Лицо у нее побелело как мел.
Пора было провести разъяснительную работу.
— Мама, что такого ужасного в гашише? Даже Президент Соединенных Штатов тот еще махараджа зеленой Азии. Добро пожаловать в современный мир! Даже интересно, как ты ничего не замечаешь.
Я плюхнулся на диван в гостиной и протянул руку за газетой с вакансиями.
Отец положил мне на плечо свою маленькую ладонь.
— Франц, посмотри на меня. Почему ты так обращаешься с матерью?

Сок грушевый

На душе было до того противно, что я по собственной воле устроился работать на сокодавильню, расположенную у железной дороги Эмменталь-Бургдорф-Тун в Швебисе. Точно так же я мог бы встать перед расстрельной командой, но на давильне я, по крайней мере, зарабатывал на десять граммов черной, марокканской дури в день, и это решило дело.
То, что выходило из цеха В, выглядело омерзительно. Я спускал грушевый сок в канализацию, подавал покореженные пластиковые бутылки Зульцеру, тот, сморщив нос, бросал их в мусорный контейнер. Зульцер работал на фабрике шесть лет, и ему поручили в течение недели ввести меня в курс дела. Это был человек угрюмого вида, куривший одну за другой сигареты «Кэмел». Одет он был в грязную рубашку и производил впечатление бедолаги, регулярно роющегося в мусорных баках и принимавшего душ не меньше месяца назад. Вероятно, всю свою зарплату он тратил на пиво и сигареты, не думая о том, что неплохо бы иногда прикупить новой одежды или сходить к стоматологу. Ему нравилось рассказывать истории про то, в каких крутых парнях он когда-то ходил. У него был раздвоенный подбородок и пластина в носу. Над глазом — шрам от «розочки».
— Если хочешь, чтобы тебя зауважали, подними голос на три октавы and get mad[4].
Он то и дело вставлял английские словечки, чтобы доказать мне, что тоже не лыком шит. По мне, мы с ним оба были безнадежны.
Автофургон уже стоял у погрузочной эстакады, а с конвейера еще не сошла ни одна нормальная бутылка грушевого сока. Конвейер выключили. Бригадирша в прозрачном пластиковом фартуке изможденно перевела дух. Инженер с бригадиршей в растерянности стояли перед новеньким аппаратом — туннельным пастеризатором из Финляндии, как мне презрительно пояснил Зульцер. Инженер считал, что проблема в орошении горячей водой — слишком большие перепады температур для пластиковых бутылок. Он открыл пастеризатор, и оттуда пахнуло густым грушевым духом. Зульцер куда-то скрылся. Мне он советовал сделать то же самое, если я не горю желанием отмывать цепи от липкого сока.
Промывка и регулировка пастеризатора затянулась до обеда. Потом я взял в столовой ломоть хлеба, вышел с территории фабрики и, бредя вдоль железнодорожной линии, раздумывал о грушевом соке, решениях школьных комиссий и родителях — противниках курения. Из всех пор у меня выступил пот, к горлу подкатила тошнота, и виски стиснула головная боль. Я принял немного легкой, совсем светлой травки, и мне слегка полегчало.
У опустелой начальной школы Зонненфельд я повернул обратно и к часу возвратился к эстакаде. Зульцер курил, я ждал. Пастеризатор взревел и выплюнул бутылки. Проверив термометр, инженер остановил аппарат снова. Сказал бригадирше, что температура недостаточно высокая. Как и до обеда, я выливал сок. Зульцер, которого уже даже ничегонеделание повергало в уныние, вызвался мне помогать. «Что мы тут делаем?» — спрашивает. «Сок выливаем», — говорю. «Нет, — покачал он головой, — что мы вообще тут делаем?» Я снова: «Выливаем сок».
— В сокодавильне есть только две положительные вещи, — заверил меня Зульцер. — Баксы и мое общество.
— Просто супер, — подтвердил я.
Через полчаса работы в цеху А заскрежетали дробилки: среди груш оказались камни. Нас с Зульцером послали выбирать их из мезги. Хотя, сердито ворчал Зульцер, это совсем не нужно: все равно потом сок будет проходить через сто фильтров. Но оборудование было новое, и бригадирша считала, что его нужно беречь. Зульцер тупо засмеялся и выудил сигарету. Сказал, что в шесть сваливает.
— Приду домой, поставлю перед собой ящик «Фельдшлёссхен», включу «тарелку», буду пить пиво, чесать яйца и ни о чем не думать. Я шестнадцать лет проработал на складе ткацкой фабрики. Шестнадцать счастливых лет. До самого банкротства.
Когда он об этом говорил, вид у него становился ожесточенным. При этом причиной банкротства был он сам. Ему дали три года за поджог, и он отсидел два из них.
— Два года в тюремной библиотеке. К большинству книг я даже не прикасался, зато другие прочитал от корки до корки, так начитывался, что потом заснуть не мог, столько мыслей лезло в голову. И вот что я тебе скажу, желторотик, ты не единственный, кого тошнит от этой работы.
— Да?
— Точно говорю. Ты не единственный, кого вытолкнули из нормальной жизни.
— Угу.
— Я здесь такой же чужой, как и ты.
Внезапно по транспортеру стали съезжать ящики с бутылками. Пастеризатор заработал. Бригадирша облегченно улыбалась. Она вытащила из ящика бутылку и стала рассматривать этикетку с надписью «Сок грушевый». Мы загрузили фургон.
Инженер принес картонные стаканчики и налил сок. Мы чокнулись. Кроме Зульцера, который не любил грушевый сок.
Бутылки нужно было доставить еще сегодня вечером. Я отметил время в журнале и пошел в раздевалку. Батареи алюминиевых ящиков, белые гладкие панельки на полу и на стенах, ряд умывальников, дозаторы жидкого мыла, полотенца из грубоволокнистой бумаги. Я встал у раковины и закатал рукава. Где нужно резать? Я отрешенно ощупывал запястья, бормотал: «здесь», и «тут», и «нет, нет, выше, поглубже, только полоснуть, и привет». Бывают дни, когда хочется просто выключить свет и погрузиться на дно реки в ванне с цементом. Я подержал голову под краном, смахнул с лица воду, посмотрел в зеркало, висевшее над раковиной. Взяв краску для волос, которой Зульцер маскировал седину на висках и которую забыл на полке под зеркалом, бессмысленно разрисовал черным цветом бессмысленные грудные соски. Мне было так грустно, что я едва не потерял сознание. Единственное время, когда у тебя, Обрист, все хорошо, — это когда ты спишь и не видишь снов.
Я вернулся к эстакаде, схватил открытую бутылку сока и сел на пассажирское сиденье грузовика, который должен был доставить меня на Гизанплац. Временная охранница на вахте у ворот спросила, не сок ли это с нового оборудования. Я протянул ей бутылку. Она сделала глоток. Сказала, горький, и сморщилась. Невозможно пить, сказала. Убийственная характеристика, которая, однако, не удержала меня от того, чтобы каждое утро снова приходить на фабрику. Теперь я не был гимназистом — я был просто швейцарцем. А швейцарки и швейцарцы составляют смешанную расу (конгломерат кельтских, алеманнских, сицилийских, боснийских и тамильских генов, оформленных в самых разных дозировках и конфигурациях) с удивительно единообразным менталитетом: они могут провести бессонную ночь, задаваясь, подобно Зульцеру, вопросом, чем они, собственно, занимаются двенадцать часов в день, они могут встать с постели в самом плачевном состоянии, сжимая ладонями раскалывающуюся от боли голову, едва передвигая ноги,
брюзжа, ворча и жалуясь — но при этом всем они первые, кто занимает место у конвейера. Или, как однажды сказал отец: «Уровень безработицы снизился до трех и шесть десятых процента, мамочка. Три и шесть десятых процента! Эту страну населяют сумасшедшие трудоголики». Возможно, он прав. Возможно, мы все здесь сумасшедшие. Ведь, не считая оплаты автостраховки, работа не имеет никакого смысла. По крайней мере, такого, который приходил бы в голову достаточно быстро, чтобы я смог в него поверить.

Кораблекрушение

Был мрачный четверг, вечер после ранней смены на сокодавильне.
Мать истощала кофейные запасы фрау Вегенаст и делилась с той своими заботами. («Господи Иисусе, Моника, неужели это все, чему наших детей учат в гимназии? Курить гашиш и портить себе желудок».) Отец на Вайзенхаусплац дыроколил налоговые бумаги и засовывал их в серые папки-регистраторы. Юлиан проводил летние каникулы в Лерхенфельде. Он был с Эм Си Барсуком на балконе и демонстрировал ему свою коллекцию танковых моделей. Я вытащил из духовки едва оттаявшую пиццу, пошлендрал в гостиную, снял трубку со звонящего телефона, услышал голос матери Йоханна, положил трубку и с некоторым трудом примостился около Йоханна на диване.
Дела с Йоханном обстояли не лучшим образом. Я притащил его на Лерхенфельд подальше от виллы в надежде занять каким-нибудь делом. Боялся, как бы он один чего не надумал (а он действительно надумал), и, конечно, должен был вмешаться.
Йоханн уныло листал какую-то книгу.
— Как книжка? — спросил я, глядя прямо перед собой на имитацию камина (с электрическими углями, сейчас выключен).
— Она стояла у него на полке на самом верху.
«У него» значило у мертвого Эрйылмаза. Что и говорить, за последнее время Йоханн завел не сказать чтобы ужасно много новых знакомств.
— Я не спрашивал, откуда у тебя книга. — Рот у меня был набит холодной влажной пиццей. — Какие-то проблемы?
— Арабские сказки, — сказал он. — Неразрешенные конфликты, избитые диалоги и безосновательные допущения..
Я перестал жевать и посмотрел на Йоханна. Его состояние мне совсем не нравилось.
Замогильным голосом он продолжал:
— Стереотипные персонажи, псевдообъективная повествовательная перспектива, которая…
— Ты офигел, Джонни! — Нужно было вернуть его на землю, пожелать доброго вечера, дружески помахать шапкой на манер рыбаков в Тирренском море. — Книги придуманы не для того, чтобы их читали, а для того, чтобы экранизировали. Хорошая книга — та, где в главных ролях Юл Бриннер и Ширли Темпл. Джонни! Да встряхнись же ты наконец! — Я попытался выдернуть подушку из-под его широких ягодиц. — Развалился тут. Такое впечатление, будто с мертвецом разговариваю. — Я потряс его.
— Брось, Франц.
Он не двинулся с места.
— Ну же, вставай! Сделай пробежку вокруг дивана, займись чем-нибудь созидательным!
Йоханн медленно закрыл книгу и еще медленнее отложил ее в сторону Откинул голову назад и, тяжело дыша, стал глядеть в потолок — будто потерпевший кораблекрушение на плоту посреди океана, не знающий, в какую сторону грести. На него было жалко смотреть.
Зазвонил телефон, я потянулся, снял трубку (снова мать Йоханна), положил обратно.
— Я хотел кое-что спросить у тебя, — неуверенно начал Йоханн.
— Валяй.
— Вообще-то, это все чисто теоретически. Предположим… кто-то попал… в паршивую ситуацию.
— И?
— И не может из нее никак выбраться. При том у него, возможно, есть кое-какая идея, и, возможно, он догадывается, как…
— Джонни, о ком ты говоришь? Ты имеешь в виду себя?
— Нет! Это про одного знакомого. Не помню, как его зовут… Ну вот, допустим, парень крепко завяз, и есть только одна возможность выкарабкаться, только один выход, но он все никак не решается… Как думаешь, ему стоит все-таки это сделать?
— Джонни, ты ведь сейчас не про самоубийство говоришь, а?
— Тьфу ты, нет, конечно!
— Тогда он должен это сделать.
— Даже если еще слишком рано?
— Рано?
Йоханн смотрел на меня с отчаянием.
— Тогда он должен сделать это — что бы он ни задумывал, — причем прямо сегодня. Сразу же. Иначе подходящее время так и не наступит.
Я сам удивился, что сказал это.
— Но, может быть, у него нет таланта…
— Таланта? Талант — это полная фигня. Отговорка для бездельников. — Я отставил тарелку с пиццей, поднял и снова положил трубку, обдумывая то, что сейчас произнес.
— А если путь, который он избрал, ведет в никуда?
— Я не знаю, почему кто-то там оказался в дерьме, но я определенно знаю, каково в нем сидеть. Если этот парень не совсем уж махнул на себя рукой, он должен сделать все, чтобы выбраться. Все! — Вот напасть, кто это говорит? Неужели это мой голос? Если начистоту, то решать проблемы было не в моих правилах. Я предпочитал подождать, пока они сами рассосутся. — Лучше умереть, чем торчать в дерьме! — Видно, я совсем спятил — кто-то чужой вовсю хозяйничал у меня в башке. — Черт тебя побери, Йоханн, ты уже не помнишь, что тебя тысячу раз заставлял повторять Эрйылмаз? Ты — творец своей жизни! Ты можешь просиживать ее на диване, ты можешь киснуть, находить отговорки и прикидываться глухим, но ты все равно будешь этим чертовым солнечным шаром! У тебя на уме что-то грандиозное, верно говорю? Хочешь прикончить свою мамочку? Наложить на себя пост? Может, стать концертным пианистом, а?
Йоханн чуть не поперхнулся.
— Эй, Франц, да этого типа вообще на свете нет. Просто мысленный эксперимент такой… Все, что мне нужно, — это перемена обстановки… смена климата…
— Если дело только за этим, — сказал я, чувствуя, что снова становлюсь сам собой, — то климат я тебе организую.
Йоханн посмотрел на меня вопросительно.
— Хайнц Вегенаст постоянно…
— Хайнц? Он же болеет, нет? Твоя мать сказала…
— Хайнц крепкий парень. И он постоянно ищет людей, которые не закидываются сами той дрянью, какую должны продавать. Можешь неплохо заработать заодно.
— Наркотики! Ну нет, я слишком… впечатлительный, чтобы толкать наркоту по подворотням.
— Нужно ломать табу, Джонни. Сегодня нельзя — завтра будет можно.
Телефон звенел как оголтелый. Я выдернул провод.
— Почему ты смеешься?
Йоханн посмотрел на меня и сообразил, что я его разыгрываю. Он сменил тему.
— Господин Эрйылмаз хотел, чтобы ты окончил гимназию.
— Эрйылмаз умер.
Гнетущее присутствие завхоза отнимало у меня силы.
— Он сказал, чтобы я научил тебя бегать по потолку.
— До сих пор отлично получалось, — сказал я с сарказмом и опять подумал об отчислении. Зажег в зимнем саду (у открытого раздвижного окна) ароматическую свечу и смастерил себе мундштук из уведомления школьной комиссии. На лужайке трещал ветряк. С балкона доносился голос Юлиана, объяснявшего Эм Си Барсуку, чем гладкоствольная пушка отличается от зенитного пулемета. За живой изгородью надрывалась от лая пастушья собака Люти-Браванд. Возможно, Венесуэла возвратилась домой после сноса какого-нибудь здания. Я знал, что бывает в таких случаях. Венесуэла долго тискала виляющего хвостом пса, потом шла прямо по газону к грядкам, срывала помидор, мыла его под краном у стены и с шумом съедала. Пес тем временем носился туда-сюда между калиткой и Венесуэлой, готовый сожрать каждого, кто осмелится к ней приблизиться.
— Ну как там твои груши? — спросил Йоханн. Он ходил по гостиной, разминая ноги. Постепенно в его тело возвращалась жизнь.
— Давильня для меня промежуточная станция.
Я закурил джойнт. Лай прекратился. Либо Венесуэла зашла в дом, либо Бальц Нойеншвандер швырнул через забор котлету с мышьяком.
— На пути куда? — Йоханн тоже умел быть упрямым.
— Это я тебе скажу точно. — Я сдул пепел с листа цитруса. — Сейчас настал век экстрима.
— Что ты задумал?
— Буду устраивать полеты для туристов… пике, иммельманы, мертвые петли… погони за оленями… аэроэкстрим, одним словом. Надо только раздобыть списанный военный самолет и свидетельство пилота.
Любой человек мечтает полетать на реактивном самолете. За две штуки франков — посадка на ледник, за три — полет от венгерских медведей в пуште до лапландских оленей. Самолет можно купить на черном рынке Красной армии в Петербурге. Свидетельство пилота сделаю за пятьдесят долларов в Румынии. Вообще без проблем. Я…
— Хватит, Франц.
Поковыряв ногой землю в горшке с бонсаем, я уныло сказал:
— Видишь, Джонни, я не мойщик окон, не турагент и не фабричный рабочий. Все, что мне нужно, — это покой и безопасность. Я хочу забраться в какой-нибудь укромный уголок, хочу, чтобы мне было уютно. Чтобы не было туннельных пастеризаторов, общественного транспорта, шума. Я безнадежный человек, но с этим ничего нельзя поделать. Я хочу обратно в гимназию — это самое подходящее место для такого крота, как я. Темные углы, заросли бузины, где можно спрятаться…
— Почему ты не подашь апелляцию? — спросил вдруг Йоханн.
Я посмотрел на него вопросительно.
— Ну у тебя же наверняка есть право на апелляцию.
Некоторое время я таращился в пустоту, потом в окно зимнего сада. Бордовая «хонда» отца сворачивала на Сорочью улицу. Матери пора уже вырваться от фрау Вегенаст, если она хочет успеть поставить картофель в духовку. (Мы всегда питаемся едой из духовки.)
— Что там написано об этом в письме от школьной комиссии? — спросил Йоханн.
Я развернул то, что осталось от письма. Прочитал: «…за исключением случаев, когда податель апелляции заявляет о дискриминации по признаку цвета кожи, пола, происхождения либо по причине физического или психического нарушения».
— Есть идеи? — спросил Йоханн.
Я закрыл глаза.
— Сейчас выхожу из дома и с разбегу сталкиваюсь с Доро Апфель. Перелом ноги, Доро накладывает мне шину и гипс — фокус-покус, и я опять в «кубике».
Примерно так потом все и получилось: аэроэкстрим, перелом, «кубик». Разве что сломал я не ногу, а другую часть тела. В этом отношении я разборчивостью не отличался.

Подарок на окончание учебы

Венесуэла Люти закончила учебу и виртуозно выполнила выпускную работу — подрыв моста на перевале Гримзель. Фирма была настолько впечатлена, что вдобавок к диплому, напечатанному на пергаменте, вручила ей подарочный сертификат на полет на воздушном шаре. Венесуэла воспользовалась подарком в одно прекрасное теплое воскресенье в середине лета, через десять дней после моего исключения из гимназии, пригласив себе в спутники Юлиана и меня — двух своих соседей, не вполне, надо признать, лишенных страха высоты.
Кстати, о том, почему Венесуэлу зовут Венесуэлой. Именем она обязана секретарю христианского центра по вопросам усыновления в Маракайбо в Южной Америке. Заполняя формуляр об отказе от родительских прав вместо родной неграмотной матери Венесуэлы, он перепутал колонки «Страна рождения» и «Имя, данное при крещении» — во вторую вписал страну, а в первую — Венесуэлино настоящее имя. Получив формуляр (вместе с кучей других бумаг) на подпись, Катрин и Бруно Люти-Браванд слегка офигели и тут же отослали весь пакет обратно, чтобы исправить ошибку. Как бы то ни было, идея называть свою приемную дочь по ее родной стране (что без ошибки секретаря никогда не пришло бы им в голову) по-видимому пришлась им по вкусу Венесуэла и звучит красиво, и запоминается легче, чем ее настоящее имя (Аурелиана Геринельда Элера Амор). Возможно также, что Бруно Люти-Браванду, ставившему штемпели о ремонте на военном складе, нравилось представлять себе, как рекруты будут принимать его за секретного агента, когда он, беря у них испорченные бинокли, мимоходом скажет что-нибудь вроде: «Венесуэла снова доставляет нам заботы». Потом малышка появилась в Лерхенфельде, и, прежде чем успела что-то понять, все звали ее исключительно Венесуэлой и пытались разговаривать с ней по-испански.
Предложение Венесуэлы полетать на воздушном шаре привело Юлиана в восторг, он кивал головой и все повторял: «О, круто! О, круто, блин! Самолет!» Я тоже не стал кочевряжиться, в конце концов, монгольфьеры — это не общественный транспорт.
Мы приехали в Мюнчемир, забрались в корзину, пожали руку пилоту и поднялись в воздушное пространство. Шар парил над бернскими садами между Муртенским и Бильским озерами, мы смеялись, щелкали фото для гостиной Люти-Браванда, потирали замерзшие пальцы и сообща радовались удачному подарку на окончание учебы. Я даже почти не блевал. Пока Венесуэла беседовала с пилотом о вентилях, аварийных тросиках и мешках с балластом, а Юлиан рассказывал ветру хромые шутки, над шаром, хлопая крыльями, появилась стая журавлей.
Журавли были серые, красиво блестели на солнце и высоко в небе казались фанерными фигурками, которые подвешивают над кроватями детей странные родители. Стая летела прямо как по струнке, трескучий шум крыльев наполнял воздух, и меня вдруг охватило какое-то радостное возбуждение, казалось, будто я слышу добродушный голос Бога, предлагающего всем жизненным трудностям и тяготам убраться подобру-поздорову куда подальше.
Я ошибся. Бог редко бывает добродушным. Гораздо больше ему нравится быть хмурым и жестоким. Сидит себе где-нибудь в сумрачном мотеле у заброшенной космической трассы и ковыряет засохшее пятно от варенья на одежде. Никто меня не любит, думает он. Никому я не нужен. Время от времени он бесцельно и безрадостно пускает копья во Вселенную, надеясь, что какое-нибудь случайное попадание восстановит его славу и чесание бороды снова войдет в моду.
И вот журавли летят над нашим воздушным шаром, как вдруг у одного журавля, вероятно, пожилого и, вполне возможно, страдающего сахарным диабетом, приключается инфаркт, и он отдает концы. Он выпадает из стройного клина и несется с неба клювом вперед прямо на наш монгольфьер и пронзает его как стрела.
— Дырка! — радостно кричит Юлиан.
— Боже милостивый! — в ужасе кричит пилот. — Мы теряем воздух!
Шар начинает падать, пилот орет благим матом и истово крестится, Юлиан довольно урчит и размахивает руками, Венесуэла, дипломированная разрушительница, морщит брови, мой желудок совершает сальто, будто барабан стиральной машины, а перед внутренним взором проносятся сцены моей едва только двадцатиоднолетней жизни: поступление в гимназию, Эрйылмаз, сидящий рядом с желтым диваном, Эм Си Барсук в зарослях бузины… мне вдруг стало страшно жаль умирать. Я совершенно не хотел умирать. Я был вполне доволен тем, что я есть, что я не неживой, и ради этого стоило разок напрячь мозги. Нет, умирать не мой черед, твердо решил я, ни за какие коврижки не умру, и пусть мне хоть сто семь лет стукнет и я разучусь считать до трех — даже тогда никто не заставит меня сделать то, чего я не хочу.
Никогда в жизни я еще так не потел.
Венесуэла, надвинув бейсболку на лоб и выключив горелку (чтобы не загорелась съежившаяся оболочка шара), возилась с аварийными тросиками и подбадривала бледного как смерть пилота. Она, должно быть, чувствовала то же, что и я, потому что, пока мы так безудержно мчались навстречу земле, она прошептала на ухо сначала Юлиану, а потом мне кое-что, о чем я никогда никому не расскажу, но от чего я на мгновение перестал сбрасывать мешки с балластом, и, если бы это не звучало так ужасно, можно было бы сказать, что на реснице у меня повисла слеза.
Мне хотелось крикнуть: «Звездочка, дорогая, обними меня покрепче».
Вместо этого я только промямлил: «Ты классный парень, Венесуэла. Честно. Умирать с тобой одно удовольствие».
Коротко говоря — мы отделались испугом. Монгольфьер рухнул в Невшательское озеро, которое поглотило корзину, оболочку шара и останки несчастного журавля, в то время как Венесуэла, Юлиан, пилот и я были извлечены из воды суровыми романдскими рыбаками и укутаны в шерстяные одеяла. Юлиан (порядком посиневший и помятый в результате приводнения) с радостью вернулся в свою безопасную спецмастерскую, а я при ударе о поверхность озера, разумеется, налетел на горелку и сломал себе ключицу. Сказалось отсутствие опыта в аварийных приземлениях.
История имела одно последствие: Венесуэла, не боявшаяся прежде ни Бога, ни черта, вдруг как-то примолкла, замкнулась в себе и, приходя навестить меня в больнице, вела себя тихо и странно, мало говорила, грызла ногти на больших пальцах и сочиняла завещание. На мой вопрос, зачем ей в девятнадцать лет понадобилось завещание, отреагировала очень болезненно.
— Я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, мне нужно просто забыть об этой аварии. Но мы чуть было не сыграли в ящик, Франц, и одно я усвоила точно: никогда не знаешь, где подстерегает пуля, которая тебя прикончит. Я люблю жизнь, но нужно смотреть правде в глаза. Конечно, я не собираюсь умирать — с завещанием или без.
Иногда она спрашивала меня, как пишется какое-нибудь слово, вроде «автобиография» и «ассоциация».
— А меня ты не забыла упомянуть?
— Тебе причитается тысяча, пистолеро.
(Наша любовь была чиста, как поцелуй перед сном.)
Взвесив и просчитав свою жизнь, Венесуэла удалилась подальше от падающих мостов в менее рискованную сферу по обслуживанию детских площадок (эксплуатация и ремонт горок для катания, качелей, качалок, башенок, грибков, барабанов для бега и т. п.). Постепенно Аурелиана Геринельда Эл ера Амор вернулась к прежней бесстрашной жизни, которая стала конечной, но все равно оставалась самым ценным, что у нее было.

Компост

Фабрика грушевого сока осталась позади, и я ждал, когда мне придет в голову подходящая идея для апелляции.
Сломанная ключица на много дней приковала меня к постели. Малейшее движение было мукой. Йоханн заботился обо мне: отводил меня в ванную, приносил еду, проветривал комнату, читал книги, оставшиеся от Эрйылмаза, убирал кучки, которые делал Эм Си, ограждал меня от родителей (с которыми необъяснимым образом прекрасно ладил), включал в комнате гирлянду и тактично прикрывал за собой дверь, когда заходила Венесуэла, чтобы поделиться со мной сморщенной сливой из сада.
С Йоханном произошла перемена. Он купил в городе текстовый процессор и установил его на моем столе. Когда в конце июля я смог наконец без посторонней помощи встать на ноги и передвигаться со скоростью глетчера, Йоханн закончил свою работу. Он печатал день и ночь.
— Присядь-ка, Франц, отдохни. Я хочу тебе кое-что показать.
— Что это?
— Рукопись. Я тут кое-что насочинял, и мне бы очень хотелось, чтобы ты это посмотрел.
Я лег на кровать и стал смотреть.
В этот момент кто-то с силой задергал дверную ручку. Дверь была заперта.
— Открой, Франц. Открой сейчас же, слышишь?
Это была мать. Йоханн спросил, надо ли открыть.
Я покачал головой.
Я читал. Начало было аховое. Йоханн писал про парня, который жил на каком-то убогом южном острове и пил отстоянную воду. Он бродил по деревне в поисках еды, ловил дряхлых голубей и жарил их на костре. Потом его мать постаралась и подцепила себе богатого чувака с виллой. Она купила спортивный самолет для сына, заставляла его купаться в пахте и завела на вилле свои порядки, вытравив все крохи разумного. Короче, я явно имел дело со странной смесью ненависти, жалости к самому себе и стремления к комфорту.
— Ну, как, Франц, что думаешь? — Йоханн смотрел на меня нетерпеливо.
— Погоди, еще не дочитал.
— Франц! Теперь я тебя поймала! — сказала мать из-за двери. — Ты торгуешь наркотиками!
Потом парень из рукописи познакомился с одним гуру (у которого было турецкое имя). Этот гуру только и делал, что сыпал прописными истинами, назначал диеты и мог страницами рассусоливать про Свет,
Истину и йогу. Представьте себе картину: гуру стоит на голове, парень этот сидит рядом на подушке и сосредоточенно твердит фразу: «У меня внутри солнце с тысячью лучами».
— У меня внутри солнце с тысячью лучами! Что за фигня, Джонни? Ты прям как Готфрид Келлер. От такой нудятины только училки литературы тащатся.
— Это только первый вариант…
Я взял фломастер и сверху надписал: «У меня в потрохах жарит охрененная духовка».
— Ты торгуешь наркотиками! — кричала мать, молотя кулаком по двери.
С тех пор как узнала, что я курю травку, она совсем спятила.
Я постарался ответить как можно спокойнее.
— Слушай, мама, постарайся вести себя разумно. Я не торгую наркотиками, — сказал я через закрытую дверь. — Я их даже не принимаю.
— Господи Иисусе, Франц! Ты принимаешь наркотики!
— У тебя что-то не так с ушами, мама?
— Ты проговорился, Франц! О боже мой!
— Скажи, откуда ты вообще взяла про наркотики?
— Люди рассказали.
— Люди?
— Да, Франц, люди.
— Кто болтает такую чушь?
— На этот раз ты не отвертишься, Франц! Завтра же пойдешь с папой к врачу!
— Ладно, не веришь, не надо, — сказал я устало. — Я законченный ублюдок, я сижу на игле и ширяюсь в ногу, чтобы никто ничего не заметил. Завтра схожу к врачу и сразу исправлюсь. Довольна? И никаких проблем.
Я услышал, как мать бросилась прочь от двери.
Продолжил читать. Тысяча страниц про солнце и стояние на голове. Потом наконец гуру столкнулся со спортивным самолетом, когда тот заходил на посадку, и его клочья разнесло по ветру. Узнав, что гуру собирал по краям посадочной полосы арнику и лаванду для лекарства от ожирения, бедный парень не придумал ничего лучше, как возложить вину на себя и сброситься с восемьдесят седьмой ступеньки телебашни на горе Нидерхорн.
— Как, по-твоему, о чем эта история? — спросил я Йоханна.
— Ну, о парне, который запутался и ищет себя в жизни.
— Нет.
— Рассказ о дружбе, о вине и искуплении.
— Это рассказ ни о чем, кроме тебя самого.
Йоханн обиделся.
— Я хотел поднять проблему моих отношений с господином Эрйылмазом на всеобщий уровень.
— Чепуха. Про голубей получилось хорошо, их можно оставить, а гуру выброси к чертовой матери. Эрйылмаз не святой, он был спившийся завхоз. И тебе совершенно незачем кончать с собой. Подожги виллу и напиши книгу. Лучше, чем эта.
Йоханн немного помедлил, потом снова сел за компьютер.
Сквозь пол доносился надрывный голос матери. Вероятно, она пыталась докричаться до отца, слушающего радио.
— Я собираюсь бросить гимназию, — сказал Йоханн, начиная печатать.
— Что?
— Я буду писателем.
— Ты шутишь.
— Мне надоело возиться с мелкими точками. Хочу наконец провести жирную черту.
Потом пришел отец.
— Открой дверь, или я ее выломаю! У меня топор!
В одну секунду Йоханн оказался у двери, в другую
повернул ключ в замке. Я беспомощно лежал на кровати.
Тщедушный бледный мужчина с пугливыми глазами дрожал у порога. В руке у него действительно был топор. Он свисал вниз, как старческий пенис. Сзади стояла мать. Я скучно листал рукопись Йоханна. Готов был съесть свои трусы, только бы выбраться с Сорочьей улицы.
— Франц, ты должен понимать, что мы за тебя волнуемся, — сказал отец. — Мы не хотим, чтобы с тобой случилось что-то…
Мать заорала:
— Наркотики тебя разрушают!
— Поэтому, — продолжил отец, — мы запрещаем, чтобы в этом доме…
— Да черт вас побери! — Родители пригнулись, и рукопись шлепнулась о дверной косяк. Сам не помню, как я ее швырнул. — Я же сказал, что ширяюсь, и торгую, и черт-те что еще делаю, лишь бы вы наконец от меня отвязались! Но вы все приходите и приходите! — Разбитая ключица царапнула меня по нервам, и я разозлился еще сильнее. — Все, достали, беру свои слова обратно! Я только курю траву и ничего больше! Никаких наркотиков, никакой торговли! Я хочу знать, кто тебе натрепал эту хрень, мама! Давай выкладывай!

Осторожной, пружинящей походкой я пробирался по саду. Фрау Вегенаст стояла с лейкой за рядом подсолнухов. В руке у меня была сигарета. Можно было просто подойти и медленно затушить сигарету о внутреннею стенку лейки, глядя прямо в глаза фрау Вегенаст. В конце концов я решил в пользу горсти белых червей — личинок майского жука и скосаря, которые я заранее заботливо извлек из компоста и теперь с грустной улыбкой рассыпал на грядку с салатом фрау Вегенаст. Культура спора по-лерхенфельдски.

Апелляция

Проблема была в том, что мне не приходило в голову ни одного аргумента для апелляции, несмотря на то, что я регулярно размышлял над этим вопросом, стоя под душем. На что я мог сослаться в заявлении? На успеваемость? На несправедливое ко мне отношение? Я уже представлял, что мне скажут в ответ: «Сожалеем, господин Обрист, но мы не видим решительно никакого повода рассматривать ваше заявление. Ваша успеваемость никуда не годится, ваша кожа бела, как слоновая кость, ваш пол безоговорочно сильный, ваше происхождение — пользующийся налоговыми преимуществами средний класс, а что до психики, то с ней у вас дело обстоит не хуже, чем у любого другого. Ум важнее возраста, хо-хо-хо! Так держать, господин Обрист! Выше голову!»
Мою комнату оккупировали Йоханн и Эм Си Барсук. Мать с отцом прочесывали кухню, гостиную и зимний сад в поисках наркотиков. Душ был единственным местом в доме, где я мог без помех подумать.
Я часами стоял под лейкой, но спасительная идея никак не приходила.
Так я поливался водой и ломал голову, пока наконец, 31 июля, не пришел к выводу, что вода имеет неподходящую температуру для вдохновения. И я повернул регулятор вправо. С минуту мне казалось, что температура теперь как раз такая, как нужно, но вскоре осознал свою ошибку. Я повернул регулятор опять влево и немного подумал для пробы. Результат оставлял желать лучшего. Я принялся крутить регулятор туда-суда, с ледяной воды на теплую, потом на горячую и обратно. Весь день я искал правильную температуру для думания.
Казалось, я начинаю сходить с ума.
А может, уже сошел.
Я выскочил из ванной.
— Джонни, у меня крыша еще не поехала?
— Нет, слава богу, нет, Франц.
— Ну, значит, теперь точно поедет.
Я приволок в комнату материны женские журналы, целых восемь связок макулатуры, перерезал шпагат, стал листать в поисках подчеркнутых фраз, выбирая те, что потошнотворнее и попсихологичнее. Я их диктовал Йоханну, а тот заносил в компьютер. Из всего этого мы потом озорства ради сварганили юридическую основу для апелляции.

Было первое августа 1995 года, срок подачи заявления оканчивался через два дня. Я добровольно вышел к обеду.
Отец, старавшийся после всех этих инцидентов придать впечатление нормальности нашему семейному кругу, радостным голосом Санта-Клауса объявил:
— Мамочка! Франц! Йоханн! Вы не поверите, какая история приключилась со мной сегодня!
И нам пришлось во всех подробностях выслушивать, что такого грандиозного он сотворил сегодня в своей конторе на Вайзенплац.
— Позвонил один клиент, у которого не было справки об НДС, — улавливаете? С января по апрель. Ему была нужна копия… — И дальше во всех подробностях — что сказал один, что ответил другой, где они искали и т. д. — Я, конечно, не могу отойти от телефона, и тут как раз заходят проверяющие из внутреннего контроля и садятся слева и справа от меня на письменный стол…
Не дожидаясь, пока найдется справка об НДС, я протянул отцу лист бумаги.
— Что это?
Документ лежал в современной прозрачной папке с зажимом. Особенно изящным было название: «Ходатайство об апелляции в деле “Обрист против гимназии г. Тун”».
— Не мог бы ты это прочесть и подписать?
— Конечно. Но вначале дослушай рассказ до конца!

Я брел вдоль берега Аре и бросал гальку в армейские здания и рекрутов, стоящих на вахте. Дойдя до Верхнего Беллица, зашел на почту, отправил заказным письмом апелляцию. Меня так и подмывало подскочить к первой попавшейся безвинной прохожей и чмокнуть ее в щечку.
В моей жизни наступил наконец промежуток мира и спокойствия, и я не мог этому нарадоваться. Заявление лежало на почте, ключица зажила, и даже те дни, когда мы с Зульцером возились в грушевой мезге или отдел по борьбе с наркотиками устраивал мне на Сорочьей улице допрос с пристрастием, я вспоминал с благодушием. Мне не требовалось падающей звезды — я и без того был уверен, что мои желания сбудутся. Не так уж важно само будущее. Важнее иметь перспективу будущего.
Вечером я решил зайти в пиццерию. Мне была нужна солидная пиццерия, которая не будет чересчур солидной. Не такая шикарная, где чуть только войдешь, как тебя окружает рой официантов, но достаточно солидная, чтобы не наткнуться на десятиклашек, пьющих горячий шоколад и уродующих подставки для пива. Хорошая пицца, бокал кьянти и забыть все заботы — вот что мне требовалось. Я представлял, как буду потягивать безалкогольное пиво у барной стойки в пиццерии. Суну в рот зубочистку и стану радоваться жизни (это просто, нужно только не упускать случай). Потом выберу себе столик, закажу «quattro stagioni» (самую пеструю пиццу, какую знаю), хотя я не люблю артишоков. Уголок с артишоками я попрошу завернуть и отдам Эм Си Барсуку. Пусть каждому достанется что-нибудь от моего счастья. А если у меня не хватит денег? Тогда пойду к Йоханну и попрошу его оплатить счет.
— Извините, я на минутку, — сказал я официанту, когда тот принес счет. — Принесите мне, пожалуйста, граппу. Двойную.
Я выбрался на улицу через окно туалета.
«А если Йоханн тебе не поможет, что тогда?» — спросила меня забота.
«Тогда и посмотрим», — весело пропела беззаботность.

Камера пыток

Хайнц жил в социальной квартире на шестом этаже старого, обшарпанного дома на Бургштрассе напротив региональной больницы. В доме был лифт, но он не работал. На лестничной клетке воняло канализацией, ступеньки жалобно скрипели. Коридор украшали выцветшие обои. Я перебрался через тощую овчарку, разводившую блох на линолеуме. Было темно, как в шахте, потому что дом стоял у северного склона замковой горы. Пара лампочек могла бы исправить положение, но все патроны были пустые. Йоханн наступил овчарке на какую-то часть тела. Собака взвизгнула и шмыгнула за горшок, в котором досыхал последние дни побуревший столетник. Я повернул голову. Йоханн смущенно улыбнулся. В руках он крепко сжимал бутылку вина, которую купил для Хайнца. Мы побрели дальше по темному коридору. Я шел впереди. Йоханн держался бледной полоски света у стены и осторожно ставил одну ногу перед другой. Временами его куртка со скрипом терлась об обои. Для Йоханна это было приключением. Несколько дней назад он написал директору официальное письмо о том, что прекращает учебу в гимназии ввиду отсутствия удовлетворительных перспектив. Реакция директора осталась неизвестной.
— Как к этому отнеслась твоя мать? — спросил я.
— Она ничего не понимает, — признался Йоханн.
— Когда ты ей сказал, что бросаешь гимназию?
— Мы как раз ехали на «бентли» моего отчима. Она любит иногда водить сама…
— И?
— Она поехала прямо через пешеходную зону в Беллице. И все время кричала: что?!
Пожалуй, мать Йоханна не так глупа, как я думал.
— Значит, она все-таки поняла, что ты это серьезно.
— Она не понимает. Кажется, ее это… ну… беспокоит. Думает, что без аттестата я угожу прямиком в тюрьму. Я пытался ей объяснить. Не уверен, что получилось. Она никак не могла оторвать ногу от педали газа.
Я постучал.
— Надеюсь, ты знаешь, куда пришел, султан. Этот дом стоит в тени замка, а не в его блеске. Тут живет больше нарков, чем в Бронксе.
— Именно это мне и нужно, — сказал Йоханн, красный от смущения. — Нижняя ступень лестницы.
Виноват был Эрйылмаз. Запудрил ему мозги со своим «делай больше, чем от тебя требуют!». Эрйылмаз верил, что Йоханн способен достичь чего-то там высокого, создать что-то экстраординарное. Вот Йоханн и взялся сочинять свою книгу. Наверно, потому, что это проще, чем играть на рояле или изобрести
подвесной мотор. Солнечный шар решил вдохнуть новую жизнь в бездушный мир. Эксперимент — мягко говоря — сомнительный.
Зато смелый.
Внезапно мне жутко захотелось узнать, что думает обо мне Йоханн. Еле удержался, чтобы не спросить. (Эй, Джонни, давай начистоту, ты же считаешь меня охламоном, верно?) Позже я задумался над этим, и мне стало порядком не по себе.
Я постучал еще раз и крикнул:
— Это я, Хайнц! Открой!
Внутри кто-то зажег сигарету, потом дверь слегка приоткрылась. Хайнц узнал меня и недоверчиво посмотрел на Йоханна.
— Кого ты мне притащил?
Он небрежно пустил облако дыма в дверную щель.
— Это Йоханн Джорджо Ферри, писатель. Он снимет у тебя комнату.
— Ты уверен?
Речь шла о новом источнике дохода. Я знал, что Хайнц не откажется.
— Может, ты нас впустишь, чтобы Джонни мог осмотреться?
— Когда он умотает? — спросил он, не открывая дверь.
Я ответил, что он пока не знает.
— Понравится — будет жить. Не понравится — уйдет.
Хайнц скептически ухмыльнулся, глядя на Йоханна.
— Он у меня все равиоли сожрет.
— Ага. И одеяло в придачу.
Хайнц неохотно отступил в сторону, дверь раскрылась. Прихожая обдала меня терпким запахом сырых кроссовок и заскорузлых привычек. Я вдруг подумал, что прошло уже шесть лет с тех пор, как Роберт Лембке отправился в лучший мир и Хайнц свернул мне во дворе гимназии мой первый джойнт. Многое изменилось. Хайнц был шустрым и смышленым парнем, закончил гимназию, а теперь живет в квартире для малоимущих, и вид у него, несмотря на ухмылку, довольно болезненный и жалкий. Когда-нибудь у меня в руках тоже будет бесполезный аттестат, которым я смогу разве что выстлать клетку хомяку Юлиана. Сначала распродам свои пиратки с Сюзанной Вегой и Джоном Скофилдом, чтобы раздобыть денег на хотдог, потом примусь таскать ящики со взрывчаткой на военном заводе и моя последняя мысль (если, конечно, такая роскошь, как последняя мысль, доступна тому, кто одновременно пытается затушить левой ногой запальный фитиль и удержать руками выскальзывающую бутылку с нитроглицерином) будет о том, почему я всегда приношу Венесуэле маргаритки, когда они уже начинают вянуть.
Я заглянул в свое будущее, и то, что увидел, определенно не подняло мне настроения.
Квартира была холодной, грязной дырой.
Хайнц принялся демонстрировать Йоханну туалетный ерш и заскорузлую щетку. Йоханн усердно кивал. Я пошел в кухню, ополоснул ржавой водой из-под крана три стакана и откупорил бутылку, которую купил Йоханн. Принес и раздал стаканы.
Мы выпили. Хайнц оттаял.
— Расскажи мальчику, какие дела мы с тобой проворачивали, Франц.
— А что вы проворачивали? — заинтересовался Йоханн.
— Не верь ни единому его слову, — посоветовал я.
— В комнате пыток, да, Франц?
— Что «да»?
— Толкали туристам ганжу.
— Угу. В ней самой. В замке.
— А для газет ты тоже пишешь, Йоханн?
Я сунул Хайнцу джойнт, чтобы он заткнулся. Хайнц сделал затяжку и протянул джойнт дальше Йоханну.
— Он не курит, — сказал я.
— Да? — Хайнц пристально уставился на Йоханна.
— Мне просто не хочется, — промямлил Йоханн. Он чувствовал себя виноватым, хотя всего-навсего отказывался от косяка.
— Да бери уже…
— Спасибо, Хайнц, я это ценю, но…
— Ну же, — Хайнц покровительственно улыбался, — расслабься!
— Черт, Хайнц, отвали! Джонни заботится о своем здоровье. Живет по принципу «что меня убивает, то делает меня слабее», ясно?
Самое позднее через минуту мы с Йоханном выйдем на Бургштрассе. Пасынок главы окружного управления мотнет головой, посмеется и напрочь забудет про то, как собирался стать писателем. Он возвратится в гимназию, будет учиться на шестерки и научит меня бегать по потолку.
— А здесь, вообще, здорово, — неожиданно изрек Йоханн. Он похвалил занавески на окнах и светильники. Смеясь, сказал Хайнцу: — В это время года нужно жить в тени замка. Тут прохладнее.
Хайнц сказал, что они с Йоханном могли бы вместе толкать рекрутам травку. Я сказал, что с этим лучше пока подождать.

Дыра в системе

Через неделю я получил вызов из управления образования для личной беседы. Это значило, что мое письмо произвело не такое уж дурацкое впечатление. Из ста пятидесяти аргументов, которые перечислили мы с Йоханном, к рассмотрению были приняты два.
Я направил свой велосипед в Берн. Я ехал вдоль берега Аре мимо Кизена, Мюнзингена и Мури, и передо мной разворачивалась панорама позднего лета. Щетинистое жнивье. Кукурузные поля. Небольшие деревца. Ясное небо надо мной. Птицы и воронье. Собака-карлик, подстерегавшая велосипед и пытавшаяся ухватить его за колесо. Через тридцать километров я пристегнул велосипед к пожарному гидранту у главного таможенного управления и отправился в квартал Монбижу искать управление образования.
Перед зданием я познакомился со скелетоподобным беспокойным созданием лет сорока по имени Ян Пульфер. После поездки у меня от ветра капало из носу, и Ян Пульфер подал мне «клинекс». Мы вошли в здание, и я совершил ошибку, спросив его, на каком этаже находится кабинет HG4b. Оказалось, что Ян Пульфер «педагогический сотрудник» управления и он не только будет присутствовать на собеседовании со мной, но и прекрасно информирован о моем деле. («Вас обвинили в пропусках по неуважительной причине, в то время как вы навещали больного. Боже мой, неужели такое возможно?») На лестнице мне понадобилась еще одна салфетка «клинекс», и Пульфер начал рассуждать о паразитологии. Я тоже вставил пару реплик. Так случилось, что как раз в паразитологии я немного разбирался. Помимо арабских сказок и медицинских энциклопедий, это была одна из немногих областей, по которым имелись книги в квартире Эрйылмаза на Оберматтвег. Йоханн перевез их все ко мне и читал вслух, когда я часами неподвижно лежал на кровати, чтобы моей ключице было легче срастаться. Когда Йоханн читал мне «Диагностику паразитарных заболеваний человека» или «Иммунохимические методы анализа», я всегда представлял перед собой старого метельщика — как он прикладывался к бутылке из-под минералки, чтобы прикончить бацилл у себя в организме. (Уверен, что сам он этих книг никогда не читал; только рассматривал картинки и увеличенные изображения инфицированных тканей, а в остальном полагался на интуицию.) Теперь знаниям не сиделось спокойно у меня в башке. Ян Пульфер перепутал пару деталей, и я подсказал ему дату рождения Роберта Коха, год, когда он открыл туберкулезную палочку, и вдобавок кратко обрисовал значение этого открытия.
Для педагога это было уж слишком. Теперь он считал меня непризнанным интеллектуалом. В кабинете HG4b он с порога начал сокрушаться перед комиссией о «несправедливости нашей школьной системы». Пульфера было не остановить. За все собеседование мне не пришлось сказать ни слова.
У матери на ночном столике стоят фотографии, на которых мы с Юлианом играем в футбол на городском лугу. Мне пять или шесть лет. Юлиан мастерски бросает кожаный мяч, и он попадает мне прямо в лицо. Фотографии запечатлели меня перед броском — я стою с вытянутыми руками, во время броска — мяч ломает мне нос, и после броска — я, зареванный, лежу на траве. Мне казалось, перед внутренним взором Пульфера было что-то похожее на эти фотографии, когда он давал мне отпущение грехов. Он точно знал, кто, как и почему виноват в моих неудачах. Объявил, что я страдаю от множества вещей, созданных тем самым обществом, которое теперь бросило меня на произвол судьбы. Откуда-то ему было известно, что куча дерьма под моей задницей не имеет ко мне никакого отношения. У этой кучи совсем другой источник. Дыра в системе, дыра в общественном устройстве, дыра в управлении образования и еще много всяких дыр. Все эти дыры постоянно гадят, подсовывают дерьмо мне и радуются, когда я на нем поскальзываюсь и вываливаюсь из поезда. Конечно, это была полная мура. Никакие дыры тут ни при чем. Но что я мог поделать? Как я мог переубедить этого сумасшедшего не выставлять меня безвинной овечкой? Это было мое дерьмо. Никакое «общество» и никакая «система» мне не пакостили — я и сам неплохо с этим справлялся. Так уж повелось. Вдохновенная выходка на пасхальном спектакле, падение в могилу… — тут чувствовался собственный стиль. Я был мастером захлопывать дверь у себя перед носом.
На том ночном столике есть еще четвертая фотография — я, с повязкой на носу, как у солдата Первой мировой, сижу на коленях у ласковой матери.
— Я не допущу, чтобы Франц Обрист оказался в канаве! — с материнской заботой возгласил Пульфер.
Мне хотелось вскочить и крикнуть на весь зал: «Не позволяйте этому педагогу себя дурачить!»
Седовласый господин со скучающим видом спросил, не желаю ли я что-то добавить к сказанному Пульфером.
— Я ничего в этом не понимаю, — скромно ответил я. — Но я рад, что у кого-то нашлось для меня несколько добрых слов.
— Речь не о доброте, — подытожил Пульфер. — Я вообще не уверен, что доброта еще чего-то стоит в нашем заблудшем обществе.

На следующий день около десяти утра зазвонил телефон.
— Господин Обрист?
Я узнал голос.
— Да? — зевнул я и протер глаза.
— Я, наверно, помешал вам в ваших занятиях?
— Конечно, господин Пульфер, но ничего, продолжайте.
— Мы рассмотрели ваше дело сегодня на утреннем заседании. Вы можете продолжать обучение в гимназии.
— Правда?
Какая сказочная новость! Назад в «кубик»! Я уже рисовал себе свое возвращение. Приеду, поставлю велосипед на стоянку в заднем ряду, где мыши справляют свои дела. «Привет, мыши!» — скажу я. «Добро пожаловать домой», — пропищат мыши. Повяжу в котельной бантик на Эрйылмазову бутылку из-под минералки и никому не позволю к ней притрагиваться. Стану угощать Дору Апфель в кафетерии слабительным чаем и скармливать ей инжир и сушеные груши, пока через верх не полезет. Буду учить Рэмбо Риделя изящному слогу и делать ставки на экзаменационные оценки Пегги. Возможно, мне даже достанется привычное место в углу подковы.
Я предвкушал еще добрых полдюжины лет в гимназии.
— Мы посовещались и, принимая во внимание вашу активную позицию, решили, что вам незачем оставаться на второй год в двенадцатом классе. Не стоит зря терять время. Вы остаетесь в классе Вулынлегера, — заявил Пульфер. — Понимаете, что это значит, господин Обрист? Начинается ваш последний год в гимназии. Через одиннадцать месяцев — выпускной!
— Что? Подождите…
— Мои наилучшие пожелания!

Крот

— Задержитесь на минутку, Франц, — сказал Вульшлегер после моего первого урока английского в выпускном классе.
— Какие-то проблемы?
— Никаких проблем.
Я недоверчиво остался сидеть за партой. Одноклассники убежали к кофейному автомату, бросив меня наедине с классным. Вульшлегер, не сводя глаз, смотрел на меня со своего учительского места. Он сидел скособочившись, как ему было удобнее всего. Между нами находилось около четырех метров ковра, столярных изделий и достаточное количество шариковых ручек, чтобы превратить его в дикобраза, если он надумает попрощаться со мной более настойчиво, чем перед летними каникулами.
— Как вам это удалось? — спросил он медленно.
— Что?
— Как вы ухитрились склонить управление образования на свою сторону?
— Ну, наверно, я так лебезил перед ними и лизал задницу, что им это в конце концов надоело.
Вульшлегер надолго замолчал. Потом почесал в затылке и задумчиво произнес:
— У меня еще такого не было, чтобы кто-нибудь возвращался.
Лицо его выражало искреннее изумление.
Я достал цветной карандаш и стал затачивать его громадной точилкой, прикрученной к парте Риделя. (Где только Ридель откапывал такие древности?)
Краем глаза я наблюдал за Вульшлегером. У него были большие уши, чего я никогда раньше не замечал, и дружелюбные глаза. В сущности, он выглядел не опаснее белки. Это было на него не похоже. Возможно, ему летом впороли пару уколов от депрессии.
— Чем вы занимались во время… каникул?
Я вспомнил сокодавильню. По спине у меня пробежал холодок. Чего мне совсем не хотелось, так это вернуться к посменной работе и туннельным пастеризаторам. Я взял еще один карандаш и тоже засунул в точилку.
— Может, работал.
— Зарабатывание денег вас, похоже, не интересует?
Он улыбнулся — устало, но искренне. Возможно, его тоже не интересовали деньги.
— Я слишком молод, чтобы работать, — сказал я, откладывая заточенный карандаш.
— Я не понимаю, Франц. Зачем вы вернулись в гимназию?
— Вас это касается?
— Нет, — признал он.
Ответ обезоруживал. Я чувствовал, что впадаю в искушение раскрыть карты.
Зазвенел звонок. Вульшлегер рефлекторно поднялся со стула. Сложил вещи и собрался уходить.
— Аттестат вам не нужен, в этом я не сомневаюсь. Вы никогда не будете учиться в университете, а самое позднее через год или два здесь вам тоже надоест. Так зачем же вы вернулись? — Он остановился у моей парты. — Я вижу только две возможные причины. Либо — какая-то неизвестная форма слабоумия, либо — девушка.
Клянусь, в его голосе звучало что-то похожее на сарказм.
Я скрестил руки на груди.
— А может, это все часть хитрого плана, чтобы заманить вас за копировальный аппарат, прикончить и занять ваше место.
— На роль учителя вы не годитесь, — уходя, ухмыльнулся Вульшлегер. Разговор по душам, воспитательная беседа, игра с полуоткрытыми картами — или чем еще это было — закончились.
Я остался один в классе, смотрел в окно и думал о странном вопросе Вульшлегера, который я никогда себе не задавал и который не нужно было задавать, потому что ответ очевиден. В сущности, есть только «кубик» и я, мы с ним неразлучны, как гаечный ключ и Венесуэла, шишка на голове и Юлиан. «Кубик» — это мое гнездо, мой родной язык, моя спецмастерская, тогда как мир вокруг подобен пасмурному четвергу, это мир фабрик, больниц, кладбищ, заблеванных вилл, социальных квартир, поездов, жестоких богов, семейных лагерей, кресел-каталок, коротко стриженных рекрутов, танков, серых кресел-раковин, аллергий на натуральные ткани, итальянских островов-курортов, нелепых несчастных случаев с электричеством, пожаров, известняковых ям, военных действий, зажигательных бомб, массового голода и т. д. — мир, от которого всякий предпочтет держаться подальше, если у него не дупло в голове. А как же честолюбие? Да мне даже думать смешно, чтобы чего-то добиваться в этом мире. Стать судьей по делам несовершеннолетних, менеджером по налогам, главой окружного управления… Лучше я буду чесать пузо Эм Си Барсуку. Никогда в жизни не влезу в железную мантию, которую кто-то другой для меня приготовил. Никогда не стану запирать себя самого в трудах и обязанностях, а потом думать, как Дора Апфель, что не так с моей выделительной системой. А как же ответственность перед обществом? И без того в мире вдоволь людей, кто укрывает беженцев-нелегалов (Венесуэла), сочиняет стихи (Йоханн) и не дает расслабляться другим (мой брат). Хватит с меня, если я научусь создавать меньше проблем и стану о себе чуточку более высокого мнения. Жажда деятельности? Человек без дела — как пушка без прицела. Деньги? Деньги как-нибудь найдутся. Работа? Нет уж, спасибо. У меня для этого чересчур нежная и чувствительная натура. Если кто-нибудь в пределах слышимости крикнет «Эх, взяли!», то я побегу не оглядываясь, будто за мной гонится дьявол.
Если я когда-нибудь умру и столкнусь на небе, на краю Вселенной или еще в каких-нибудь блаженных эмпиреях с Робертом Лембке и мне придется участвовать в его треклятом «Угадай, кто я», то определенно не в роли циркача, исполняющего трюки с самоосвобождением, механика автомойки или кого-то столь же неординарного. Я буду просто никчемным, бестолковым, неунывающим профессиональным гимназистом. Все, что мне нужно, — устроить себе вигвам в зарослях бузины, поразмышлять о маленьких радостях и забыть о больших проблемах. Я — малообщительный юноша, закрывшийся в школьном туалете с карандашом за ухом, чтобы накорябать надпись на стенке между кабинками, — и я не хочу быть никем другим.

— Ты размазня, Франц, — сказала Пегги и смерила меня задиристым взглядом.
Наступила зима. Мы с Пегги сидели в библиотеке — я пытался объяснить ей одну формулу по математике (Пегги осталась на второй год в десятом), а она все подсмеивалась надо мной из-за того, что у меня нет стремлений и честолюбия.
— И что? — проворчал я. — Кому какое дело?
Пегги отодвинула математику и смотрела в сверкающее чистотой окно на заснеженный внутренний двор гимназии. Кучка гимназистов неизвестного происхождения (возможно, новички-девятиклассники) резвилась, соскребая с земли снег и весело разбрасывая его вокруг. Новый завхоз возился с водосточными трубами у главного входа.
— Жду не дождусь, когда закончу эту жуткую гимназию, — сказала Пегги. Она была, кажется, постоянно
чем-то увлечена (в данный момент Рэмбо Риделем, с которым поцеловалась через защитную сетку вокруг хоккейного поля), у нее в голове была целая наборная касса с разными мечтами, и она любовалась ими, пока шкандыбала по своим делам, благоухая, как полный бассейн с духами. — Я стану актрисой. Буду сниматься в интеллектуальных костюмированных драмах. Сводить с ума режиссеров. Игнорировать письма поклонников…
— Все вы мечтаете об одном.
— Иди к черту, мой дорогой.
Потом она спросила, как я представляю свое будущее.
Я даже вздрогнул. Будущее было для меня чересчур сложным понятием. Я всегда предпочитал спонтанность и постоянство.
— После выпускного я притворюсь мертвым, — ответил я резко, стараясь оставаться спокойным. — Может, стану ассистентом замдиректорши. Буду смотреть за ксероксом. Следить, чтобы не кончались лекарства в медпункте.
Пегги расхохоталась. Я почувствовал, как кровь бросилась к лицу. Теперь я сам себе казался дураком. Я провел ненужную линию при помощи треугольника и отвернулся в сторону. Снежная лига стянула варежки и потопала в сторону кафетерия. Их трескотня проникала даже через звуконепроницаемую дверь библиотеки. Новый завхоз приплясывал в три четверти такта по гимназическому двору и шевелил губами, будто пел. Потом произошло нечто удивительное: он развел руки в стороны, как крылья, и в тот же момент пошел снег. Возможно, новый завхоз был в прошлой жизни шаманом в Чаде и еще сейчас свободно говорит на муби.
Пегги вытерла слезы и посерьезнела.
— Не можешь же ты вечно оставаться в «кубике»!
— Еще как могу! — крикнул я. — Меня уже раз вышвырнули из «кубика», но я вернулся. Вышвырнут еще раз — опять вернусь. Если надо, наряжусь завхозом, куском мела или хоть дозатором для мыла. Нарочно завалю выпускные! Я решил провести остаток жизни в «кубике»! Да здравствуют веселье, беззаботность и хорошее самочувствие!
— Смельчаком тебя не назовешь, — грустно сказала Пегги. — Тебе двадцать один год, а ты еще ни разу не притрагивался к женщине.
Она встала.
На душе было отвратительно.
— Зачем мне сдалась женщина? Я не хочу никаких женщин.
Я щелкал кнопками на калькуляторе.
— Откуда ты знаешь, что не хочешь, если у тебя еще ни одной не было?
Пегги сложила свои записи и, качая бедрами, продефилировала к выходу. У двери она обернулась:
— Ты какой-то недоразвитый, Франц. Даже машину не водишь. В тебе что-то есть, но…
Я насторожился. Последний раз, когда она говорила подобное, мне пришлось оттирать губную помаду с ушей.
— Я не имею в виду что-то особенно привлекательное, — поправилась она. — Просто что-то. У тебя хорошо подвешен язык. Возможно, есть девушки, которым этого достаточно.
Она вышла. Я стал вертеть на пальце треугольник. Пусть я безмашинный тюфяк, но, по всей видимости, довольно привлекательный. Капля света в чернильном будущем.
Тут у меня за спиной появился Ридель.

В медпункте II

— Вставай.
— Рэмбо, я не притрагивался к Пегги.
— Знаю, жердина. Вставай. Врежь мне разок.
— Что?
— Ну, двинь мне как следует.
— Конечно, Рэмбо, с превеликим удовольствием.
— Давай, не бойся!
— Издеваешься? С чего вдруг я буду тебя бить? Только этого мне не хватало. Я еще жить хочу, понял?
— Я тебе ничего не сделаю. Просто поцарапай мне немного штукатурку, чтоб была причина пойти в медпункт и полечиться у замдиректорши.
— Полечиться?
— Надо кое-что у нее спросить.
— Так сходи к ней в кабинет.
— Нельзя. Не могу я ни с того ни с сего припереться в канцелярию. Репутация не позволяет. Все решат, что я подлипала.
— С чего вдруг тебя стало интересовать, кто что подумает.
— Теперь я в выпускном классе.
— И что с того?
— Именно это я и хочу спросить у замдиректорши.
— А сам ты не догадываешься?
— Давай, бей! Некогда мне с тобой канителиться.
— Ладно, Рэмбо, хочешь тумака — ты его получишь. По дружбе. Только не здесь.
Мы вышли на улицу. Холод пронизывал насквозь. Ледяной порыв ветра бросил в лицо жирные снежинки.
— Куда тебе лучше? — спросил я, стуча зубами
— Что? — проорал Ридель.
— Куда тебе влепить? — крикнул я в ответ.
— Только не в нос!
— Вообще-то я в этом деле не мастер, — сказал я, топая ногами и хлопая себя по плечам. — Обычно это меня колотят.
— Давай, бей!
— Сейчас!
— Ну!
– Сейчас!
Я взял разбег.
— Grab уо’ hat’n grab уо’ coat, — заорал я, чтобы войти в раж, — leave уо’ worry on de do’ step…[5] Я взвинтил голос на три октавы andlgotmad. — Уахуу! Киййяя!
Я ударил так сильно, что порвал рукав.
Минуту спустя перед кабинетом замдиректорши торчали два разбитых в кровь носа.
— Блин, жердина. Говорил же тебе: не по носу.
Я то ругался, то выл, то истекал кровью, то все сразу.
— Ешкин кот, мне снег глаза залепил!
Фрау Апфель открыла дверь.
— Боже мой! — ужаснулась она.
— Нам нужна перевязка, — вежливо сказал Ридель.
Она подтолкнула нас в медпункт.
— Что случилось?
— Поскользнулись на льду у велогаража, — объяснил Ридель.
Я только сильнее заругался.
Мы сели на кушетку, сложив ладони лодочками, чтобы собирать кровь.
Фрау Апфель взялась за дело.
Ридель, как бы невзначай, спросил:
— Скажите, фрау Апфель, что надо, — он помедлил, — чтобы сдать выпускные?
Фрау Апфель набирала шприц. Здоровущий растреклятый шприц.
Я бросился к двери.
— Стоять, Франц! Надо учиться, Антон, только учиться. Ничего больше.
— А как-нибудь по-другому? — кисло спросил Ридель. — С учебой у меня не очень-то клеится.
— Ух ты, какая здоровенная иголка. — Я улыбнулся в надежде, что фрау Апфель передумает.
— Самая большая, — улыбнулась она в ответ. — Снимайте штаны, Франц.
— Вы же это не серьезно?
Ридель ревел от смеха.
— Все дело в том, чтобы учить то, что нужно, — доброжелательным голосом обратилась она к Риделю. — И как следует сосредоточиться на учебе. Трусы можете оставить, Франц. Я сделаю укол в бедро.
— Так я и думал, — уныло проворчал Ридель. — Терпенье и труд, ага?
— Нет, Антон, упорство тут не главное. И даже не время и не методика. Самое трудное в учебе — не бросаться в бой очертя голову, а прежде всего составить себе представление, каким должен быть конечный результат. — Она позволила себе пошутить: — У вас красивые ноги, Франц. Сожмите зубы!
— Черт!
— Спросите своих преподавателей и преподавательниц, — любезно продолжала фрау Апфель, — каких знаний они от вас потребуют к окончанию гимназии. Это самый надежный путь.
Ридель не сдавался.
— Ну, не знаю… Они все время говорят, что мы учимся для себя, а не для…
— Можете надевать штаны, Франц, я уже посмотрела на ваши ноги. Вы должны им доверять, Антон. Вы ведь слушаете своего тренера, когда хотите чего-то добиться в хоккее?
— Тут другое дело. Я чувствую себя не в своей тарелке. Если мне не нравится тренер, мы с ним деремся, потом опять миримся. Здесь такое не прокатит.
— Кто говорит, что учителя должны быть идеальными? Не стоит ожидать от них слишком многого. Не ищите у них слабых мест. Сосредоточьтесь на том, чему они могут вас научить. Все остальное бесполезная трата времени.
Ридель растерянно потирал лоб (область черепа над головным мозгом).
— Не потяну я. Экзамены и все такое…
— Не смешите меня, Антон. Для чего еще вы здесь учитесь? Ну, — сказала она с улыбкой, украсившей ее утомленное лицо, — как вы себя чувствуете, Франц?
Наша фрау Апфель. Такая приветливая, всегда готовая помочь. Надо будет сделать для нее что-нибудь хорошее.
— Мне просто необходима нежная забота. И чашка кофе.
— Снимайте штаны, Антон!
— Пропорите ему ногу насквозь, — посоветовал я, нажимая ручку двери. — Он любит боль.

Последующие месяцы…

…всю зиму и весну я занимался тем, чего еще никогда не делал, — учился. Конечно, только из упрямства, сдать экзамены было бы для меня погибелью, это уж как дважды два.
В январе, когда пожары на острове Борнео уничтожили лес на территории размером с Люксембург, я попросил фрау Брунисхольц дать мне список умных вопросов по экономике предприятия.
В феврале, когда во Флориде 70 000 человек бежали от пожаров и магистраль 1-95 была заблокирована на участке в 320 километров, я пересел с задней левой парты на переднюю правую, чтобы видеть учителя политэкономии Гонсалвеса за проектором.
В марте, когда в Бангладеш 25 миллионов человек потеряли жилье, лишились пропитания и урожая, я попросил девчонку Ф. объяснить мне, как ставятся запятые в английском (существенным новшеством было то, что теперь я собирал эту информацию до, а не во время контрольных).
В апреле, когда снаряд танка «Леопард 2» влетел, вместо специально предусмотренного гравийного карьера, в Аре и весь город во главе с рыбаками и Венесуэлой стал забрасывать военный департамент письмами и мучить ночными звонками, Йоханн научил меня нескольким аккордам на фортепьяно. А так как фортепьяно на Бурштрассе не было, то он взял лист бумаги и нарисовал на нем черные столбики. Я расширял свой музыкальный горизонт на этом немом пианино, а Хайнц тем временем приготовлял мне на кухне одну из своих фирменных смесей. Получив уроки у Йоханна, я вступил в джаз-банд Рэмбо Риделя, состоявший из меня, рояля в музыкальном зале, Риделя и его трубы. Мы репетировали композицию, которую собирались представить на экзамене по музыке в июле. Композиция исполнялась без нот и называлась, конечно, «Rambo’s Blues for Peg»[6].
В мае и июне апокалипсис устроил себе передышку, однако я не сомневался, что стоит мне только ступить в этот зловещий внешний мир, как меня прикончит падающий аэробус, поглотит цунами или сожрет стая саранчи.
Теперь я балансировал не на канате. Это была тонкая ниточка, натянутая над ямой с аллигаторами и ядовитыми змеями, вперившими в меня пустые глаза.

Демонстрация

Была суббота, начало июля 1996 года, последние выходные перед ужасными выпускными экзаменами.
Я купил в «Лёбе» новую рубашку, термос и пакетик чая. Позвонил из телефонной кабинки Юлиану (приехавшему домой для кардиологического обследования) и велел ему в одиннадцать часов ждать меня на вокзале у киоска. («Если ты сядешь в поезд, если ты только подумаешь сесть в поезд, я с тебя шкуру спущу, понял?») Потом зашел к Йоханну и Хайнцу на Бургштрассе.
Йоханн сидел на подоконнике с записной книжкой и вдохновлялся запахом выхлопных газов, тенью замка, сдержанным пением птиц и демонстрантами, шагающими к ратуше.
— Как успехи? — спросил я.
Он гордо улыбнулся.
— За шесть месяцев пятнадцать полных дискет забил.
— Он все сказки сочиняет, — пояснил Хайнц, который лежал на продавленном матрасе с мокрой тряпкой на лбу и курил.
— Кто-нибудь их читает?
— Нет, ну и что с того? — возразил Йоханн.
— Есть такие типы, которые за свою писанину бабло лопатой гребут — Хайнц, кряхтя, поднялся. — Собирают реальные истории на улицах или там в камерах смертников и продают.
— И кому это интересно? — спросил Йоханн.
Хайнц пожал плечами.
— Видно, некоторым родителям не терпится узнать, что стало с их детьми.
— Офигеть как смешно, — сказал я.
— Почему ты не пишешь детективы? Что-нибудь, за что башли идут? — спросил Хайнц.
— Сам не знаю почему. — Йоханн задумался. — Может, потому, что убийства меня выводят из равновесия. Может, я слишком тонкокожий и впечатлительный и не способен сделать ничего путного. Я же не настоящий писатель, я только записываю свои фантазии, что в голову придет, и целый день выдумываю простые добрые истории про сказочных существ, которых могу сделать какими захочу, — про фей, подгулявших гномов, пряничные сердечки. И никаких дилемм, кризисов, никаких трагедий. Я по горло сыт трагедиями, понимаете?
— Не переживай, Джонни, — сказал я. — Кто-кто, а я никого не упрекну в недостаточной глубине. В истории про то, как Иисус гулял по воде, меня всегда поражала именно поверхностность.
Хайнц ушел на кухню.
— Тебе чего забабахать, умник? — крикнул он.
— Что-нибудь необычное, как обычно.
— Мне один друг из Эль-Файюма в Египте подогнал отличный рецепт.
— Почему бы нет? И воды вскипяти заодно. — Я повернулся к Йоханну. — Вот кувыркнешься с подоконника, газетчики тогда про тебя историю напишут. Про виллу, отчима и все такое. Может, даже какую-нибудь из твоих сказок напечатают.
— Не кувыркнусь. Меня не интересуют глубокие черные дыры. — Он усмехнулся. — Слишком долго висел над одной из них.
— Я просто пошутил, солнечный шар.
— Помнишь, как ты мне когда-то сказал, что талант — это только отговорка?.. Спасибо, Франц. Если бы не ты…
Я слегка щелкнул его по голове.
Хайнц вернулся из кухни. Протянул мне пластиковый пакетик.
— Только сразу много не бери, — сказал он. — Реально особая дурь. Пирамиды и те зашатаются. Говорят, погонщики верблюдов прыгают от радости в Нил и гоняются за крокодилами.
Я взял термос и пошел на кухню. Спросил, сколько времени.
— Скоро одиннадцать, — донеслось из комнаты. — На демонстрацию идешь?
— Можешь одолжить мне денег? — спросил я Йоханна, когда вернулся.
Он засмеялся.
— Забирай мою стереосистему. Мой самолет. Все, что хочешь.
Он дал мне денег.
— Когда-нибудь я тебе их верну.
— Это деньги родителей. Не мои.
— Тогда верну им.
— Лучше отправь в детский дом. Или в фонд помощи итальянским безработным.
— Вы лучше хрусты мне на хранение отдайте, пока в мусорницу не выбросили.
Йоханн прищурился и посмотрел на него с любопытством.
— Скажи-ка, Хайнц, сколько ты знаешь слов для денег?

Я заехал за Юлианом на вокзал, и мы вместе отправились в Швебис к Венесуэле, которая меняла потрепанную веревочную лестницу на детской площадке. Венесуэла, как всегда, была в полукомбинезоне и военных ботинках на шнуровке. От нее не отходил косолапый мальчик, как видно, прятавшийся от других мальчишек, которые забрались повыше и плевались из духовых трубок. К турнику был прислонен транспарант для противотанковоснарядной демонстрации перед ратушей — белая разрезанная пополам простыня, прибитая к беговым лыжам. (Прибитая! Много бы я отдал, чтобы увидеть лицо Бруно Люти-Браванда, когда на День всех святых он сунется за ними в гараж, чтобы оставить немного лыжной мази на заснеженном городском лугу.)
Юлиан рылся в песочнице, выискивая, чем наделить Венесуэлу. Нашел запанированную в песке жвачку и зеленый шнурок, который любезно предложил мне, думая, что я заявился без подарка. Но у меня был с собой термос и еще один сложенный вчетверо сюрприз в нагрудном кармане моей ковбойки — его я приберегал на потом.
Привесив лестницу, Венесуэла взяла лыжи и подошла ко мне с Юлианом. Косолапый мальчик двинулся следом.
— Спасибо, что идете со мной на демонстрацию! — крикнула она.
Я отмахнулся. Ходить на демонстрации, мол, наша гражданская обязанность. Мы, мол, только и делаем, что демонстрируем, если только к каким-нибудь выпускным экзаменам не готовимся. Демонстрации — это для братьев Обрист вроде основной работы. (Я врал как черт, и Юлиан, у которого башка так и прыгала вверх-вниз без остановок, врал, конечно, тоже, но мы делали это из любви.)
Юлиан, сияя, преподнес свои дары. Венесуэла запечатлела ему награду в щеку, и он покраснел как помидор. Я налил в стаканчик чай с лимонной мятой.
— Чай! — засмеялась она удивленно.
Для чая и впрямь было жарковато. Но я сказал, будто сделал его не из пакетика, а как полагается — в заварочном чайнике с ситечком, и это ее убедило.
Она залпом проглотила чай, повернула бейсболку козырьком назад и посоветовала косолапому мальчику пинать своих противников по голени. Потом вскочила на велосипед. Юлиан сел ко мне на багажник. Поехали.

Мы пронеслись по Бернштрассе и двинули к центру. Венесуэла ехала впереди, управляя одной рукой, а другой придерживая лыжи у себя на плече.
Мои руки спокойно лежали на руле, ногти были чистые, велосипед — блестящая, элегантная космическая ракета. Юлиан прижимался к моему заду, обхватив меня за живот, и игрался с пуговицами моей ковбойки в зеленую и белую клетку (вкус — это мой самый слабый мускул).
— Не сорви с меня одежду, — радостно крикнул я навстречу ветру, забыв на мгновение про выпускные экзамены и подстерегающую за ними пропасть.
У Штерненплатц мы свернули на Гербернгассе. К тротуару был припаркован фургон фирмы «Экспресс-стекло». Светофоры мигали желтым светом.
Минуту спустя мы остановились на Ратхаусплатц. Перед нами — ратуша, сзади — здание полиции. На площади яблоку негде было упасть. Люди размахивали транспарантами и плакатами. Весь город пришел протестовать против применения боевых снарядов в тунском гарнизоне — бледные студентки с серьезными лицами, беспокойные художники, несколько рыбаков в зеленых резиновых сапогах и с удочками, радикалисты с замаскированными лицами и пенсионеры с загорелыми, братья и сестры милосердия, крупные, тяжелые полицейские в гражданском, две субтильные туристки из Кореи, которые, очевидно, сели не в тот автобус и теперь фотографировали туземные обычаи вместо лебедей и пароходов на Тунском озере.
Из репродукторов раздался энергичный голос. Обладатель голоса качался на золотистой пластмассовой корове, держал в руке микрофон и орал в него главным образом: «Нет! Нет! Нет!»
Оккупировавшие площадь демонстранты переминались с ноги на ногу, болтали, прислонялись к ограждениям. За ограждениями стояли одетые в черное мужчины с рациями и полицейские в шлемах с забралами.
— Атмосфера что надо, — одобрила Венесуэла и стала разворачивать транспарант. Она уткнула в небо одну лыжу, а я другую. Простыня натянулась. «Stop the army» — огромными красными буквами. С черепашьей скоростью мы двинулись по площади. Юлиан с довольным видом шел вразвалку за Венесуэлой. Мы пробирались, протискивались через толпу к ратуше — не собираясь устраивать беспорядки, а с вполне кроткой целью, объединившей сегодня нас всех, — выступить за мир, в котором меньше поводов для страха. Меньше боеприпасов в Туне и, если уж на то пошло, меньше атомных боеголовок на Муруроа, и никто не бомбит Сараево. На самом деле ни в градо-, ни в космополитике я, конечно, ничего не смыслил. В Туне за политику и справедливость отвечала Венесуэла. Я же был из тех камикадзе, которые верят, что чуточку несправедливости только укрепляет хребет. Кроме Венесуэлы, среди моих знакомых не было никого, кто бы мог похвастаться тем, что забирался в знак протеста на градирню, а все сведения о политике я вычитывал в ежедневной тунской газете, прежде чем свернуть бумажную шляпу для Юлиана или зажечь камин. Пегги не ошиблась: я был жутко неразвитый. Меня вполне устраивало идти рядом с Венесуэлой, украдкой смотреть на нее и нести с ней беговые лыжи по площади.
— Я так изнервничалась, вы не представляете! — сказала Венесуэла. — За два месяца похудела на пять кило. Я, когда нервничаю, всегда худею. Треклятая армия! Надо же — стреляют по Аре! Знаете это место? Это вообще природоохранная зона, уже фиг знает сколько лет. Сразу за Кизеном. Река там, правда, не совсем в природном виде, русло зарегулировано, но это же не значит, что можно все взорвать к чертовой бабушке! Серых цапель, камыш, лягушачью икру… Но военные думают, что им все позволено. Возьмут пару пареньков, размалюют краской, засунут в крутой танк и ну гонять их по кругу, пока у бедняг крыша не поедет и они права от лева отличить не могут. Вот те и запустили снаряд поверх жилых домов прямо в Аре. Испортили рыбам купание. Может, поскандируем?
Кореянки осаждали пластиковую корову и фотографировали оседлавшего ее крикуна, который временно молчал. Двое радикалистов осыпали солдата отборнейшими бернскими ругательствами.
— Что-то в горле першит. Не могу громко кричать, — политически нейтрально сказал я.
Потом отправил Юлиана к палатке организационного комитета, и он вернулся с двумя бутылками конопляного пива.
— Устроили настоящий погром в заповеднике, — продолжала Венесуэла. — Я прям позеленела от злости, звонила этому контуженому, коменданту гарнизона. Ну и орала же я в трубку! И письма написала — в Швейцарское общество охраны природы и в Европейский суд по правам человека. Если я до сих пор не объявила вендетту, то только из уважения к ангелам
Господним. Да, теперь я уже убедилась — один-единственный танкист опаснее всех поддатых родичей Нойеншвандера вместе взятых. А это у тебя откуда?
В толкучке Венесуэла передвинулась ближе ко мне. Транспарант провис. Мы остановились, ожидая, когда можно будет двигаться дальше к ратуше.
— А, это? — Я взялся за значок с перечеркнутой сигаретой у себя на рубашке. — Ношу дома, чтобы разрядить обстановку. А то мать психует.
Обруганный солдат озадачил радикалистов потоком цитат из Конституции. Радикалисты принялись с видом профессионалов обстукивать бульгжники на мостовой. Полицейские стояли с каменными лицами, широко расставив ноги, и пропитывали потом свои гражданские костюмы. Я не видел всего, что происходит на площади, но старался замечать как можно больше на случай, если кто-нибудь (например, Пегги) спросит меня потом, правда ли я участвовал в демонстрации — знаменитой демонстрации со слезоточивым газом, и водометами, и получасовым обзором в новостях дня. Вот это был бы прогресс!
— Ты поступила смело, когда решила начать все заново, — сказал я, чтобы поддержать разговор.
Площадь кишела людьми. Иногда мне приходилось их толкать, когда меня толкали другие.
— Не нужно много смелости, чтобы найти себе место поспокойнее. Легче начать заново на детской площадке, чем подрывать мосты, — сухо сказала Венесуэла.
С полета на воздушном шаре прошло меньше года. Вероятно, еще сейчас бывали дни, когда она лежала одна на лугу у озера, дразнила лебедей вырванными травинками и ставила себя в тупик неудобными вопросами о жизни. Вопросами, которые я, конечно, отгонял подальше. Когда я был уверен, что Венесуэла в толкотне ничего не заметит, я нагнулся и поцеловал ее в плечо. Транспарант слегка затрепетал на теплом ветру, и мы продолжили ход.
Десять минут спустя мы достигли своей цели, оказавшись перед ограждением у ратуши лицом к лицу с полицейскими. Мы скатали транспарант, сели на мостовую (Венесуэла посередине, мы с Юлианом, как телохранители, по бокам), прислонились к ограждению и, символизируя собой непреклонность, стали пить конопляное пиво.
Внезапно в толпе показалась машина, со скоростью пешехода пробиравшаяся к ратуше — переливчатый кремовый «бентли» с белыми боковинами на шинах и раздвижной крышей.
Полицейские с рациями открыли заграждение и пропустили лимузин. Пришлось встать на цыпочки, чтобы видеть его поверх голов демонстрантов. Коренастый плешивый мужчина с дипломатом основательно захлопнул дверцу.
— Глава окружного управления, — констатировала Венесуэла.
Вот он, значит, отчим Йоханна. Всегда на высоте и в форме. Мне представилось, как он салютует бюсту своего прапрадедушки в безлюдном крыле виллы в Оберхофене, а потом, когда его никто не видит и не слышит, повизгивая, трет у себя между пальцев ног. Он торопливо зашел в ратушу.
— Ишь ты какой бука! Бу-бу! — сделала Венесуэла. — Но тачка у него что надо. Если хочешь знать… — Она прямо оторваться не могла от этого «бентли» — точнее, того, что можно было разглядеть между ног демонстрантов и прутьев заграждения. — Белые шины вообще отпад. — Она заметила мой удивленный взгляд. — Нет, я против наездов и выхлопных газов и… только… — Снова вытянула шею и закусила губы. — Я знаю, что ты на меня смотришь, Франц. — И потом, злясь на саму себя: — Ну да, черт возьми, у меня прямо мурашки по коже бегут от одного ее вида. — Она потерла себе нос. — Кстати, Франц, а ты умеешь обращаться с машиной?
— С чего вдруг все девчонки стали интересоваться машинами?
— М-м, представляю, как это классно. Повернуть ключ, выжать сцепление, включить передачу, газ и вперед. Всюду ездить, открывать что-то новое.
— Гуляй! — подтвердил Юлиан. Он был хоть сейчас готов жениться на Венесуэле, это уж точно.
— Дома тоже неплохо, — пробурчал я и, стараясь не напороться на гвозди, осторожно подсунул Венесуэлин транспарант себе под зад. Даже Юлиан, наверно, смог бы заметить, что на душе у меня котики скребут. Но он возился с баночкой колы, которую полицейский передал ему через ограждение. (Несколько секунд я задавался вопросом, против чего мы, собственно, протестуем, если и так все вроде бы на нашей стороне.)
Венесуэла пристально посмотрела на меня.
— Давай выкладывай, Франц. Отчего скис?
Толпа скандировала экосоциальные лозунги. Кореянки взяли фотоаппараты на изготовку.
Венесуэла продолжала буравить меня взглядом. Я достал сигарету, сунул в рот, закурил.
— Видишь, — говорю, — эту сигарету? Тлеет, превращается в дым, сгорает. И пока она вот так исчезает, превращается в жалкое ничто, мы, бедняги, сидим тут и тоже тлеем. Мы — точь-в-точь как эта сигарета, только с ногами. Стоит только дать слабину, как кто-нибудь тут же сунет в рот и поднесет зажигалку. Если бы только не расслабляться… Вовремя унести ноги.
— Ну, я, во всяком случае, не сигарета, — сказала Венесуэла. — Чушь это все.
— Что мне делать здесь, снаружи? — вздохнул я жалобно.
От самой мысли, что через несколько дней я проснусь и должен буду стать взрослым (полезным, ответственным, бывалым, энергичным, непреклонным, глобально мыслящим, достойным, беспощадным, квалифицированным, самостоятельным, продуманным, побритым везде, где только можно, кредитоспособным, незаменимым, закаленным — не человеком, а обтекаемым отрезком автобана) — от одной этой мысли мне становилось дурно.
Тут Венесуэла вдруг спросила, кого прикончил Давид.
Я ответил, не знаю, мол, что еще за Давид такой.
— Ну, Давид, иудей из Иерусалима, — пояснила она. — Который с пращой. Кого он одолел?
— Господи, Венесуэла, мне-то откуда знать?
— Ну ты же должен знать.
— С какой такой пращой? — уточнил я.
— Чтобы камни бросать.
— Понятия не имею, кого он там одолел. И кого же?
— Собственный страх!
— Вот как.
— Франц, черт тебя побери, жизнь — это риск либо это вообще не жизнь!
— А сама-то ты однажды здорово наложила в штаны, — возразил я. — Пули, типа, везде так и снуют. Ты даже завещание…
— Я его разорвала. — Она мне подмигнула, и между нами упала улыбка. Это был повод для моего надпочечника выбросить порцию адреналина, и он им воспользовался. Однако вместо того чтобы нещадно поцеловать Венесуэлу, я отодвинулся от нее и стал собирать впечатления от происходящего вокруг, что, конечно, было намного важнее. Гораздо, гораздо важнее. Любовная история не смогла бы удержать меня от падения.
Кто-то в ратуше открыл окно и высунулся наружу, взмахивая вверх-вниз руками, будто желая сдержать свист и уканье демонстрантов. Это был глава окружного управления. Не успел он произнести двух слов, как два радикалиста швырнули в него булыжники, которые выковыряли голыми руками из мостовой. Глава сразу захлопнул окно и, вероятно, лег на пол в кабинете. Зазвенело стекло.
— Акцент поставлен, — спокойно произнесла Венесуэла.
Она встала и вытащила лыжи у меня из-под зада. Я тоже поднялся. Юлиан ждал нас в стороне. Полицейские в гражданском обступили и арестовали радикалов. Человек на пластиковой корове призывал толпу не наносить ущерба имуществу Фургон «Экспресс-стекло», сигналя, пробирался к ратуше.
Нужно было торопиться, чтобы не потерять в толкотне Венесуэлу и Юлиана. Я спросил Венесуэлу:
— Думаешь, от демонстрации будет толк?
Она резко остановилась и посмотрела на меня серьезно.
— Когда я была маленькой, отец однажды сказал: и туман способен гореть.
— Способен что?
— Гореть. Я ему поверила.
Она пошла дальше.
Я задумался над ее словами. Хотя Венесуэла, очевидно, имела в виду не это, мне вдруг пришло в голову — в одиночку человек не имеет смысла; людей должно быть двое.
Активно орудуя локтями, я догнал Венесуэлу и крепко взял ее за плечо. Она обернулась и выжидательно посмотрела на меня. Мой второй шанс. Вынуть сейчас из кармана свой маленький сюрприз и сказать: «Звездочка, у меня тут сотня, которую я не прочь просадитьс тобой и Юлианом где-нибудь, кроме Романсхорна. Давай поедем и вместе присмотрим, чтобы Юлиан не удрал. Обними меня покрепче».
Я проговорил только:
— Туман способен гореть? Да ну?
Венесуэла точно дала бы мне пощечину, если бы я не догадался влепить ее себе самому.

Фиолетовый туннель

Теперь мое внимание было целиком приковано к выпускным.
— Смотри не напортачь, Франц! — сказала Пегги. — Я поставила на тебя десятку!
— Ничего, прорвемся, — ворчал Ридель. — Любая тыква сдаст эти экзамены.
Проблема была не сдать экзамены, а представить себе, каково это их сдать (точнее, следующий день после сдачи).
«Господи Иисусе, Франц, скажи нам, в чем дело. Что ты все молчишь!»
«Ладно. Уважаемые родители, у меня такое чувство, что… все перемешалось… замок из песка рушится».
Отец почешет плечо и скажет:
«Мамочка, чувства — это по твоей части. Ты специалист по чувствам».
Мать схватится за голову и заголосит:
«Я знаю! Наркотики! Это всё наркотики!»
Понятно, что рассказывать родителям о своих заботах я не стал. С тем же успехом можно упаковать звезды в мешок.
— Мир — это цветок, — сказал Йоханн. Поэт. — Будь оптимистом! Пессимисты дольше умирают.
Я проваливался все дальше. Кажется, вот уже дно, но всегда есть что-то еще ниже.

До устного экзамена по английскому оставалось еще немного времени. (Весь выпускной класс мы с Вульшлегером существовали каждый сам по себе. Я никогда не поднимал руку — он никогда меня не спрашивал. Я писал контрольные — он молча выставлял оценки. Английский был по-прежнему моим самым слабым предметом, но я-таки продержался два семестра без порицания.)
Я слинял в туалет, заперся в своей любимой кабинке и спустил штаны. В соседней кабинке, вздыхая и кряхтя, справлял свое дело Рэмбо Ридель. Он дымил сигаретой, чтобы успокоить нервы. Я не смыкал глаз всю ночь и теперь задремал, сидя на унитазе. Проснулся, только когда в туалет, топоча, влетела стая десяти– и одиннадцатиклассников и нацелилась на писсуары. Ридель счел это помехой в своих трудах и через дверь швырнул в гогочущее племя рулоном туалетной бумаги. Потом постучал в перегородку и начал разговор со мной.
— Франц, я теперь умею пользоваться этой треклятой машинкой, — сообщил он с удовлетворением.
— Ты точно уверен?
— Ха, чертова штуковина выдает мне все, что я захочу, — от среднего арифметического до бесконечно малых!
— Учти, Рэмбо, гимназия вложила в твое образование массу труда и усилий. Будет обидно, если машинка накроется медным тазом прямо во время экзамена.
— Не беспокойся, сучка готова к бою!
Если бы не перегородка, я бы похлопал Риделя по его крепкому плечу.
— Тогда дерзай, брат, желаю удачи.
— Спасибо, жердина! — весело отозвался Ридель.
Постепенно срач мне начал надоедать. Скучно просто так сидеть на толчке и ждать, что из меня выйдет. Тогда я достал египетскую смесь Хайнца Вегенаста и забил себе косяк. Это был громадный косячшце по локоть длиной. Я наполнил легкие дымом, позволяя тетрагидроканнабинолу и прочим ништякам войти и обосноваться у меня в организме. Рэмбо что-то напевал за стенкой, но его голос становился все глуше и глуше, и я чувствовал, как с каждой затяжкой отчаяние ослабляет хватку, отступает, и наконец совершенно меня покидает. Я закрываю глаза, медленно скольжу по фиолетовому туннелю и выплываю на другом его конце — в сфере грез — и продолжаю путь по радуге над океаном. Эрйылмаз назначает меня первым раскрашивателем радуги. Он сует мне в руку огромную кисть, и я начинаю раскрашивать радугу, провожу желтую полосу, и красную, и зеленую, и тут я наступаю на собственную тень, поскальзываюсь, падаю с радуги, кручусь в штопоре, как сломанный вертолет, и буме — грохаюсь на крышу «кубика» с колючей проволокой от голубей. Я прячу руки в карманах, потому что так плохо сделал свое дело, и от досады пинаю свою тень, которая во всем виновата, так сильно, что колено вылетает из пазов. Потом я целую вечность сижу на усыпанной гравием крыше «кубика» и пытаюсь осмыслить свою будущую жизнь в качестве неудавшегося раскрашивателя радуги, как вдруг появляется Юлиан на танке. Он поворачивает башню, кричит, чтобы я забирался к нему, я несусь вниз по лестнице и выбегаю через главный вход наружу. В небе, вместо солнца, висит Йоханн. Венесуэла с главой окружного управления забираются на капот «бентли» на стоянке перед концертным залом и размахивают горящими факелами. Доро Апфель бегает вокруг машины и обматывает ее туалетной бумагой. Я вскакиваю на танк («АМХ-51», французская модель, 15 тонн, два литра бензина на километр), Юлиан трогает, и мы грохочем со скоростью пятьдесят километров в час по Зее-штрассе, оставляя следы гусениц на асфальте. Юлиан орет на растерянных автомобилистов:
«Прочь! Дорогу!»
Машины увертываются, съезжают на обочину и останавливаются. Юлиан высунулся из люка, на голове шлем, кожаный ремешок болтается под подбородком. Я сижу в командной рубке, вцепившись в пулемет («MG-31», газоотводный механизм, калибр 7,5 мм) и одновременно пытаясь заткнуть большими пальцами уши.
Мы гремим мимо парка Шадау, мимо вокзала, проносимся по герани на Маульбеерплатц и берем курс на центр города.
«Что ты задумал, братишка?» — кричу я.
Ревут полицейские сирены, люди прячутся по домам и магазинам и не верят своим органам чувств.
«Дадим жару!» — кричит в ответ Юлиан и поворачивает влево на верхний Беллиц, где полицейские бегают с мегафонами и жезлами, вносят сумятицу в ряды людей и готовят ружья со слезоточивым газом.
«Какого жару?» — кричу я.
«Голову вниз, Франц! Мы бабахнем!»
«Ты хочешь выстрелить в замок? В тунский замок?!»
Танк ревет и трещит. Юлиан сбрасывает скорость и выбирает место на Вайзенхаусплатц, чтобы лучше прицелиться в замок на горе. Полицейские выпускают снаряды со слезоточивым газом, но не приближаются.
«Закрыть уши!» — кричит Юлиан.
«Нельзя стрелять по замку! Это исторический памятник! Там туристы из Японии! Хозяин замка!» — кричу я в отчаянии и тру слезящиеся глаза.
«Срать Японию! Дрючь хозяин! Мы бьем замок, ха-ха-ха!»
«Блин на фиг, Юлиан! Не делай этого!»
«Уши!»
Я сжимаюсь в комок, упираюсь носом в колено. Юлиан разворачивает башню и стреляет.
Грохот взрыва перекрывает стук зубов за обеденным столом в Штеффисбургском доме престарелых, и все испуганно вскакивают. Восьмидесятивосьмилетний ветеран пограничных войск Биндшедлер откидывает занавески, чтобы посмотреть, в чем дело, потом выбегает на веранду вместе со всеми, кто еще способен бегать. Замковая гора охвачена пламенем, сквозь дым виднеется бесформенное, беспорядочное нечто, в которое превратился Церингенский замок.
«Адольф, — бормочет Биндшедлер и качает головой. — Теперь-το уж он перетащит Альпы к себе в Брауншвейг».

Кто-то стучал в дверь кабинки. Стучал и стучал. Я выбрался из туннеля.
— Черт! — произнес я. — Черт меня подери!
Я сидел навытяжку, как генерал, и боялся пошевелиться. В висках стучал пульс.
Я услышал голос Рэмбо Риделя:
— Эй, пора бы уже закругляться. Жми на смыв.
Я глубоко дышал ртом. Неужели я хотел этого? Бывало ли уже, чтобы я накурился до такой степени, что не мог найти дорогу обратно?
— Рэмбо! — заорал я. — Дави на газ до пола! Я бросаю «кубик»… К дьяволу Тун! И пусть мы все погибнем! Туман горит!
— Ладно-ладно, малыш, давай уже выходи, у нас сегодня дела.
Я бросил окурок в сине-коричневую воду, поднялся, натянул штаты на задницу, смыл унитаз, одернул рубашку, поправил на груди значок некурилыцика (мою медаль за отвагу), вытянул позвоночник, открыл защелку, потянул за собой дверь вместе с дверным косяком, а косяк всю остальную стену.

Вечер трудового дня

Письменные и устные экзамены начались в понедельник в восемь и закончились в пятницу в двенадцать. В пять минут первого я лежал под кустом бузины и обдумывал свое положение.
Разве я не хотел на всю жизнь остаться гимназистом?
Если в конце концов это не удалось, то вовсе не из-за сложности задачи (чем выше препятствие, тем легче под него подлезть), а из-за передозировки ТГК, которую я получил в моей любимой туалетной кабинке.
«Ты хоть понимаешь, что у тебя внутри творится, когда ты накачиваешься этой травкой?»
Теперь понимаю, метельщик. Травка лишила меня моего рая.

Во время выпускных торжеств (общий сбор и речи в концертном зале) я слинял в город, чтобы купить Доро Апфель подарок на прощание. Что-нибудь большое — такое, что сравнилось бы по размеру с ее бедой. Теперь, когда мы с Рэмбо Риделем сдали экзамены, ее медицинским талантам не будет применения. Возможно, медпункт даже придется закрыть из-за отсутствия спроса.
Не скажу, что мой выбор был исключительно умным. Я мог бы купить для фрау Апфель букет цветов, стерильные бинты или мешочек сухофруктов. Вместо этого я отправился в книжный магазин в Беллице и положился на интуицию. Иду себе по отделу здоровья и хватаю одну за другой книги с полок — лечебная гимнастика, аюрведа, гомеопатическая хирургия, соколе-чение, точечный массаж ушей и стопы… У меня под мышкой набралось больше книг, чем способно уместиться в голове.
К тому времени, когда замдиректорша закончила общественную работу(рукопожатия, шампанское, предложения перейти на «ты») и вернулась в кабинет, я прочитал половину (я умел читать быстро, когда нужно). Приемы для снятия напряжения и всю эту канитель про потенциал самооздоровления.
— Франц! Что вы забыли в моем кабинете? — удивилась она.
— Зашел попрощаться. — Я бросил тоскливый взгляд на двор гимназии. Вспомнил разбитую руку, каракули фрау Брунисхольц, расквашенный нос. — Иногда я себя спрашиваю: вам было очень трудно меня терпеть?
Она отмахнулась.
— Не говорите ерунду, Франц:
Я посмотрел на нее грустными глазами — не потому, что хотел поерничать, — и тихо произнес:
— Я буду по вам скучать, фрау Апфель.
Она удрала за письменный стол и открыла папку с бумагами. Эмоциональные сцены были для нее, очевидно, проявлением неорганизованности.
— До свидания, Франц. Всего хорошего, — выдавила она, не поднимая взгляда.
Но я еще не закончил.
— Фрау Апфель! Вы знаете, что значит отдыхать после работы?
Она озадаченно подняла голову.
— Разумеется.
— И что же?
Она рассмеялась.
— Пойти домой, заварить чай и смотреть детектив, лежа на кровати. Франц, что за странный вопрос?
— Просто удивительно, что вы это знаете. — Я вытащил книги из пакета. Заботливым, доброжелательным голосом старого друга сказал: — Фрау Апфель, я принес для вас эти книги. На прощание.
Она подозрительно взглянула на заголовки.
— Зачем они мне?
— Думаю, вам нужно их прочитать.
— С какой стати?
— Разве у вас все в порядке? Вы не страдаете от стресса? Напряженности? Сухости в горле? У вас нет проблем со сном, концентрацией внимания, пищеварением?
— Франц! — закричала она, и голос у нее сорвался. — Я требую, чтобы вы убрали из моего кабинета эти книги и убрались сами! У вас три секунды!
Оставался только один выход. Это был мой долг. Даже если фрау Апфель никогда больше не станет со мной разговаривать. Я бросился под письменный стол и схватил ее за щиколотки. Фрау Апфель упала обратно в кресло. Я сорвал туфлю с ее правой ноги.
— Франц! — Она брыкалась и пыталась освободиться.
— Вы удивитесь, фрау Апфель! Только одну минутку!
— Что вы себе позволяете?!
Я сжал ее ступню и надавил на место, которое отыскал в одной из тех книг — «Методы самоисцеления». Я все давил и давил. Фрау Апфель сопротивлялась. Била ногой. Левая туфля с каблуком-гвоздиком задела меня по виску. Несмотря на столь грубую критику, я не отступался. В честь критиков не ставят памятников. Я продолжал давить.
— Звезды любят нас, фрау Апфель!
— Франц! Сейчас же отпустите мою ногу!
Я выбрался из-под стола.
Фрау Апфель буравила меня злобным взглядом, кипела и сотрясалась от ярости — потом, внезапно, застыла.
— Что вы сделали, Франц? — Она побледнела. — Что вы со мной сделали? — На один краткий миг повисла тишина. Никто не проронил ни слова. Потом: — О господи!
Она вскочила и кинулась к выходу.
Размахивая руками, я преградил ей дорогу.
— До туалета слишком далеко, фрау Апфель! Идите в медпункт!
— О господи! — взвизгнула она, бросаясь через дверь в медпункт.
— Корзину! — крикнул я ей вслед. — Используйте мусорную корзину!
Я услышал, как она возится с молнией, потом до меня дошли характерные звуки частных потребностей.
— Какой ужас! — кричала она отчаянным голосом.
— Ничего ужасного, фрау Апфель! — отозвался я как можно душевнее. — Это очень хорошо, что вы опять можете срать, фрау Апфель! Вы достаточно долго терпели. Знаете, что я вам скажу, фрау Апфель? Все срут. Все эти ваши философы срут, Аристотель срал. И будет срать! Можно быть сколько угодно взрослым и зрелым, но нельзя не срать!
— О господи!
— Сранье нужно для жизни, как электричество для лампочки, фрау Апфель! Дерьмо — центр мира! — Меня понесло. Я не мог остановиться. — У вас может быть прекраснейший день в жизни, офигенная работа, но какой от этого толк, если вы не способны облегчить кишечник!
— Я облегчаюсь в мусорную корзину!
— Не сдерживайте себя, фрау Апфель. К черту барьеры! Срите смело! Почему бы вам не срать, фрау Апфель? Все животные срут. И растения тоже. Мы дышим их экскрементами, фрау Апфель! Вы слишком скованны!
— Франц! Станьте у двери! Пристрелите любого, кто захочет войти! О-о!
Я вышел из кабинета и стал охранять дверь. Фрау Апфель просидела на корзине до вечера.
Убедившись, что Доро Апфель обойдется без меня, я сложил вещи, попрощался с одноклассниками от А до Я, спустился в велогараж и забросил книги, тетради и конспекты в дальний угол.
— Это вам угощение, мыши, — говорю. — Я их грыз, теперь вы грызите.
Выкатил велосипед из гаража.
Наверху стоял Рэмбо Ридель с бутылкой шампанского.
— Что с тобой? — спросил я.
У Риделя было лицо как у могильщика.
— Не хочется отсюда сваливать, — признался он. — Я и не думал никогда, что сдам эти экзамены. Лучше б меня в тюрягу кинули или сразу голову отрубили.
Я его понимал. Еще как!
— Голову можешь оставить при себе. Вряд ли кто-то захочет с тобой поменяться.
— Вот и ладно, — сказал он, протягивая мне шампанское. Настоящее, с алкоголем. Бутылка была пустая. — В реальной жизни списывание не поможет, так же?
— Не поможет.
— Тогда я не найду работу. И что я буду делать?
— Парни вроде тебя идут в службу безопасности, или открывают автостоянку, или роют железнодорожный туннель под Атлантикой.
Ридель печально усмехнулся.
— Это точно. А куда пойдешь ты?
— Не знаю. Может, устроюсь оператором на телефон в «Руку помощи», и мне будут звонить по мобильнику выпускники, которые испытывают головокружение, стоя на краю крыши «кубика». Но скорее всего, я окажусь недостаточно расторопен, чтобы натянуть для них сетку
Мы протянули друг другу руки, пожелали удачи и долгой жизни.
Вот все и закончилось.
Я вскочил на велосипед и уехал, ни разу не оглянувшись, — я не был особенно хорошим велосипедистом и к тому же едва видел руль из-за влаги, переполнявшей глаза.

На просторе

Следующий день. Великолепный кремовый «бентли» прокатился мимо детской площадки «Робинзон», сделал разворот, и Венесуэле, гонявшей малышню по скалодрому, потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто сидит внутри: я — за рулем и мой брат на заднем сиденье.
— Венсле, Венсле, Венсле, Венсле, Венсле! — завопил Юлиан, высунувшись из окна.
Венесуэла бросила паренька, которому помогала забираться на «скалу», и соскочила с песка. Я продолжал медленно ехать, боясь, что, если остановлюсь, мотор заглохнет. Наклонившись, я распахнул дверцу с пассажирской стороны и перебросил Эм Си Барсука назад к Юлиану. Венесуэла догнала машину и втиснулась на сиденье рядом со мной.
— Предлагаю поехать в Берн и купить там что-нибудь для тебя, — сказал я. — Коралловое ожерелье или еще чего.
Она захлопнула дверцу и поправила сбившуюся во время бега бейсболку.
— Идет, пистолеро, — тихо сказала она, глядя в сверкающее чистотой ветровое стекло, чтобы скрыть волнение. — Прочь из этой дыры.
Она опустила боковое стекло и высунула локоть наружу. Ее лицо сияло.
Мы проехали по Маттенштрассе, мимо кладбища и взяли курс на столицу. Мне вспомнился Эрйылмаз. Я надеялся, что он мною доволен. Я пробежал по потолку и не упал вниз. Наверно, я не получил в итоге всех возможных золотых ручек. Наверно, ему было бы приятно, если бы я разобрался с черными точками. А может, он просто радовался, что сумел-таки вбить во Франца немного толка. Метельщик, не знаю, кого ты сейчас учишь уму-разуму, но, если ты меня слышишь, подними фляжку и выпей за мою удачу. Венесуэла то и дело по поводу и без повода выглядывала из окна, уперев кулак в крышку бардачка, грызла ноготь большого пальца на правой руке и не говорила ни слова. Юлиан ерзал на заднем сиденье. Нашел на полке под задним стеклом ярко-красный шарф, вероятно, принадлежавший матери Йоханна, и повязал его на шею Эм Си Барсуку, чтобы тот не простудился на сквозняке. Я не стал выезжать на автобан, а в Мюлетурнене и вовсе свернул с шоссе на проселочную дорогу поближе к крестьянским домам — с широкими гонтовыми крышами, балконами и псинами смешанной породы — одно ухо стоит, другое висит. Пахло навозом. Изборожденные поля сохли под горящим в зените солнцем. На капоте помятого «датсана» точила когти белая курица породы леггорн. Коровники и машинные сараи, силосные башни и навозные кучи.
Сладкий аромат трубочного табака, исходящий от влажного сена.
Юлиан швырнул в стоявшую на обочине корову скребком для льда, а Эм Си Барсук обмочил мягкую обивку и принялся ловко разделывать официального вида бумаги, которые глава окружного управления оставил на заднем сиденье, вместо того чтобы запереть на кодовый замок в свой дипломат. Венесуэла наклонилась к радиоприемнику, и несколько секунд я видел ее потрясающие озорные грудки. Сердце скакнуло у меня в груди. Я еще раз мысленно перебрал пункты, которые вдалбливала мне Пегги по телефону. («Во-первых, сострой радостное лицо. Во-вторых, позаботься, чтобы ей было приятно в твоей компании. Не дергайся, не размахивай руками, не болтай всякую фигню и раскрой пошире уши. В-третьих, завали ее подарками. В-четвертых, поезжай с ней куда-нибудь на природу и всячески оберегай ее. В-пятых, будь смелее. Не мямли, будто каша во рту, начни ее тискать ненароком — постепенно, чтоб она у тебя от страха из ботинок не выпрыгнула. А кто она, кстати?» — «Венесуэла Люти». — «Специалистка по взрывам? Она еще когда-нибудь Федеральный дворец подорвет вместе с правительством». — «Еще как подорвет, чтоб мне лопнуть!» — восхищенно подтвердил я.)
Мы миновали множество уединенных сел и заросших сорняками деревушек, проехали через Рюмлиген, Тоффен, Бельп, Керзац, Мури и наконец вкатили по узкому мосту Нидегг прямиком в Берн. Я держался за руль обеими руками — это потрясающее чувство, когда такая шикарная махина стоимостью в сто тридцать
тысяч франков слушается твоих рук! Я поехал медленнее, осторожно выбирая путь через сутолоку такси, общественного транспорта, машин и людей. У меня не было водительских прав, и я старался показать Венесуэле, будто умею водить (что мне неплохо удавалось). Не хотелось, чтобы она во мне засомневалась — в бывалом парне с настоящей английской тачкой под задом и с боевым барсуком и танкистом на заднем сиденье. Я наклонился к Венесуэле, чтобы дунуть ей в антилопий глаз, и она хихикнула, потому что воздух попал ей в ухо. Опустив стекло, я стал ругаться на велосипедистов, которые слишком приближались к машине. Юлиан приказал мне остановиться, и я припарковал «бентли» за синей линией. Юлиан с Эм Си Барсуком в красном шарфе спрыгнули на асфальт и бросились освобождать зверей из зоомагазинов. Я обежал вокруг блестящего капота и распахнул дверцу для Венесуэлы — точь-в-точь как это делают парни в воскресных телефильмах. Прохладный бриз веял над городом, выветривая песчаник из фасадов. Троллейбусы и машины текли непрерывным потоком, распугивая сизых голубей и пожилых прохожих с тросточками. Безработные парни с жирными волосами хрустели пальцами и глазели по сторонам. По пешеходному переходу шел старик в женской одежде и с мегафоном.
Я протянул Венесуэле руку, и она выбралась из машины. Мы не отпустили друг друга, а так и стояли, соединившись, и ее ладонь лежала на моем плече.
— Пойдем по магазинам? — спросил я глупо.
— Почему бы нет.
— Может, сначала пробежимся по улицам и расставим кое-где акценты?
— Отлично.
— Только бить стекла я не хочу.
— Ну и не надо.
— Если подумать, даже не знаю, чего мне больше хочется — бегать по улицам или просто стоять здесь с тобой.
— Реши же, чего ты на самом деле хочешь.
Старика в женской одежде увел полицейский, после того как он приставил ко рту мегафон и стал разглагольствовать про то, что Иисус был женщиной. Чего я на самом деле хотел? Я хотел не ломать больше дров и не дурачить самого себя. И еще я прямо здесь, посреди синей парковочной зоны в Берне, хотел поцеловать Венесуэлу по-европейски. Туман горит.
Венесуэла подняла на меня взгляд, ее карие глаза блестели, и ее удивительное, неповторимое лицо осветила улыбка. Меня бросило в жар и затрясло, и я начал обратный отсчет от десяти до одного. Я ждал какой-нибудь катастрофы. Летающих тарелок из космоса, торнадо, третьей мировой войны, ледникового периода… Но ничего не произошло. Я просто продолжал считать, и мой страх растворился. Дойдя до четырех, я почувствовал прекрасные муки. На три медленно притянул Венесуэлу к себе. На два закрыл глаза и задержал дыхание. На один мы коснулись друг друга кончиками носов, и я подумал, что сейчас сгорю.
На ноль мы нырнули с головой в волну, а когда вынырнули, вокруг был новый, совершенно нормальный, многообещающий день, и я снова решился дышать.

Примечания

1 Там, снаружи, опасность (англ).

2 Фамилия Апфель буквально означает «яблоко». (Прим, перев.)

3 Ибо вскоре я остановился на вершине холма, откуда мог обозревать лагерь и окружающую местность. И я сделал там интересное наблюдение… (англ) Цитата из романа «Моллой» Сэмюэла Беккета.

4 И разозлись (англ.)·

5 Хватай свои шляпу и пальто, оставь заботы у порога (англ.). Слова из популярной джазовой песни «On the Sunny Side of the Street» («На солнечной стороне улицы»).

6 Блюз Рэмбо для Пег (англ.).
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